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Интервью с Колюк Надеждой Титовной (НТ) 

Санкт-Петербург, 18.03.2010 

Записала Monika Höhler (МХ) 

 

МХ: Как ваши имя и фамилия? 

НТ: я Надежда Титовна, сейчас Колюк, вообще Назаренко. 

МХ: кем вы работали, какая ваша профессия? 

НТ: я закончила институт имени Герцена педагогический в пятьдесят третьем году, по двум 

специальностям – преподаватель физики и тренер по художественной гимнастике. Я мастер 

спорта по художественно гимнастике и десять лет отработала тренером по художественной 

гимнастике в городе Северодвинск по направлению. И одновременно работала учителем физики 

в школе. А когда мама заболела, она тяжело здесь болела, в Ленинграде, мне пришлось из 

Северодвинска приехать к маме в шестьдесят втором году в марте месяц. И пока мама болела, я 

работала в детском саду, а затем, после маминой смерти, в ноябре шестьдесят второго года мама 

умерла, и я с января месяца вышла на работу в техникум, наш ленинградский технологический 

техникум, работала преподавателем физики до шестьдесят восьмого. В шестьдесят восьмом сын 

пошел в первый класс, мне трудно было совмещать – встречать, провожать и ездить на работу и 

меня пригласили в школу на работу учителем физики. Я перешла в этом же районе в триста 

двадцать восьмую школу, английскую, я в ней проработала восемь лет. А после восьми лет меня 

снова позвали в техникум, два года еще я работала в техникуме. Потом вышла на выслугу 

преподавательскую, потому что гипертония дала о себе знать, болела, частые приступы были, и 

после этого я работала с мужем, сначала неофициально, поскольку нельзя было оформляться, 

потому что я получила пенсию за выслугу лет, а с ней работать нельзя было – закон такой. А потом 

я работала с мужем, работала художником-резчиком по дереву, группа его занималась 

оформлением кораблей. И я с ними работала. Я делала то, что умела делать, я гаечки снимала, 

раскрашивала плакетки металлические, маленькие. Но вот это все было до девяносто четвертого 

года. В девяносто четвертом году, когда муж заболел, нам пришлось после его операции уехать на 

псковщину. Там прожили в общей сложности с девяносто четвертого года, июня, я жила там по 

декабрь две тысячи шестого года. В декабре я вернулась сюда, вот до сих пор не могу доделать 

ремонт. 

МХ: А когда вы вышли на пенсию?  

НТ: На пенсию, по выслуге я вышла в 1978 году, 1 ноября, двадцать пять лет педагогического 

стажа, а на полную пенсию я вышла с десятого июня 1986 года.  

МХ: Когда вы родились? 

НТ: Я родилась 10 июня 1931 года в Ленинграде.  

МХ: Ваша мать когда родилась? 

НТ: Мама родилась 25-го, в одном месте 25, в другом 26 декабря 1902 года.  
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МХ: А как ее звали? 

НТ: Регина Самойловна Гехт. 

МХ: Это до свадьбы? 

НТ: Она фамилию не меняла. Вот есть свидетельство о регистрации, там фамилия двойная у папы 

и мамы, но мама всю жизнь под своей фамилией прожила. 

МХ: Когда она умерла? 

НТ: Она умерла 6 ноября 1962 года. 

МХ: Кем она работала, кто по профессии? 

НТ: Мама работала, вообще она по профессии тоже учитель. У меня тут послужной список есть, 

чтобы я не перепутала чего, она начала работать в двадцатом еще году. В начале 1919 года в 

партийную неделю она мама вступила в образовавшийся этой весной коммунистический союз 

молодежи. Но там пишут, что было 27 человек и всего две девушки, перечисляют все фамилии, 

здесь есть. Так, это был девятнадцатый год. В 1920 году шла еще война в Белоруссии, я не сказала 

– она с Гомеля. В сентябре, она пишет, поляки в районе Речицы, Речица это километров тридцать 

от Гомеля, близко. Комсомольцы вместе с коммунистами перешли на казарменное положение, и 

она вступила в ряды партии. В 17 лет получила партийный билет. Зимой 1920 года ездила в 

Москву в ЦК партии по направлению в командировку. Осенью 1922 года ее направили учиться в 

Москву на рабфак при Свердловском коммунистическом университете. И в этом же году 

формировались группы студентов в помощь сельским районам по линии общества смычки (?) 

город и деревни, здесь фотография большая. Она училась на рабфаке при Свердловском 

коммунистическом университете. В 1924 году папу направили на работу в Баку, и мама поехала 

вместе с ним, с Кировым. Два года они работали в Баку вместе с Кировым по ленинскому призыву 

партии.  

МХ: А кем они работали, тоже учителями? 

НТ: Нет, они работали в партийной организации. В общем, с папой они отработали два года в Баку 

под руководством Кирова. Киров в то время был? ЦК в то время, он руководил всей этой работой, 

с бандитизмом и все. А в 1926 году, когда Кирова перевели в Ленинград на работу, он забрал с 

собой свои кадры, мама с папой попали сюда к нему на работу в Ленинград. Тогда они приехали, 

Каспаров Иван Сергеевич, он тоже оттуда приехал, Кодацкий тоже с ними вместе, в Ленинграде 

они работали. Когда мама с папой приехали сюда, она продолжила учебу в институте Герцена и 

одновременно вела большую общественную работу, она в Смольненском райкоме партии 

работала инструктором. Затем закончила институт и поступила в аспирантуру при университете 

нашем в 1937 году была готовая практически к защите диссертация и она в 37м году, в течении 

37/38 учебного года должна была защищаться, но тридцать седьмой год есть тридцать седьмой – 

папу арестовали, в декабре 37го года, а папе отдельный разговор будет, и мама из Казахстана уже 

приехать не могла. Она не защищала диссертацию. Но мы уехали на Балхаш, папа уехал в 

тридцать пятом году, его отправили работать, а мама с нами, с братом и со мной, приехала, он в 

начале тридцать пятого, а мы, по-моему, летом тридцать пятого или тридцать шестого, у меня 

записано было. И мы жили на Балхаше в Казахстане. Папа там работал, мама работала там в 

школе партийного просвещения, она практически школой и руководила, но поскольку это 
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Казахстан, директором школы был казах. Но мама была единственным человеком с таким 

образованием в городе, почти кандидатскую защитила. Она работала там – читала лекции. 

МХ: А по какому предмету? 

НТ: История. А потом в 37-м году она поехала в Ленинград получать документы на защиту 

диссертации, в это время папу вызвал в Москву с докладом Кагановичу, это потом отдельно. В 

общем, когда мама вернулась на Балхаш, папы уже не было, поэтому мы были там. Маму 

естественно исключили из партии, наше счастье, и мамино счастье, было в том, что начальник 

милиции Балхаша был хорошим папиным другом, от ареста ее увел. Маме сказали об этом в 

прокуратуре, когда выдавали документы, что это он спас. Мама в это время была беременна уже 

третьим ребенком и у нее три месяца беременности было. В тридцать восьмом она родила дочку, 

но после ареста мы жили в отдельном коттедже на берегу озера, город еще строился. Нам дали 

комнату правда большую, в кирпичном доме в квартале. И мама перешла на работу в школу. Она 

работала в первой школе имени Горького и преподавала там историю. Очень интересно звучит 

«враг народа», а учить детей и преподавать историю можно. Затем началась война в сорок 

первом году, но до войны нам разрешили выезд, не всем, новы езжать можно было. Маму 

исключили из партии, вот здесь есть запись, я нашла в источниках вчера. Когда она болела, писала 

«с меня потребовали поставили ультиматум – отречься или выйти из партии, это когда прошла 

угроза ареста, чтобы отречься, я должна знать, что он враг, если он враг, то и меня сажайте. А без 

партбилета вела потом пропагандистскую работу по истории, преподавала историю в старших 

классах, бывала на закрытых лекциях по международному положению и так далее. Из партактива 

Балхашского мама осталась на воле единственная, остальных всех посадили. Мама преподавала 

историю в школе, я сбилась, в тридцать восьмом году родилась Ирочка у нас, а через год, в 

тридцать девятом, она родилась восьмого июня тридцать восьмого, через полгода после папиного 

ареста, папа тогда еще был жив, а потом мы потеряли с ним связь, он все писал записки из 

тюрьмы, у меня где-то лежат, недавно их видела. В общем, в тридцать девятом году, мама очень 

просила папина, бабушка, и сестры, чтобы она приехала из Казахстана в Белоруссию. Мы поехали 

все вчетвером в Белоруссию летом чтобы просто повидаться. Мама все, что было собрала, потому 

что очень плохо было с продуктами, с мануфактурой, были карточки на продукты и мануфактуру, и 

все, кто мог, давали ей, чтобы она смогла повести подарки в Белоруссию. Мы приехали, нас 

конечно очень хорошо приняли, бабушка очень любила, папа у нее был первый сын, его вообще 

очень любила, его все уважали там. И она маме Иру не отдала, когда мы собирались уезжать. 

МХ: Это родители вашего отца в Белоруссии? 

НТ: Да. 

МХ: А как их звали? 

НТ: Фекла Степановна Назаренко – мама, а отец его погиб в войну в 1914 году, а бабушка была 

жива еще долго.  

МХ: А кем она работала? 

НТ: Крестьяне родители, она даже образования не имела. Она окончила один-два класса 

церковно-приходской школы, но она была очень внутренне богата, мудрая. К ней ходили 

консультироваться люди и очень уважали в семье. Когда о папе будем говорить, потом расскажу. 

И мы приехали, когда собрались уезжать, бабушка сказала: «Иру не отдам, ты ее там заморишь 
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голодом – молока нет, ничего нет, одни овощи на Балхаше были». Мама, чтобы ей было легче, 

оставила и меня там. Мне было восемь лет, а Ире год. Потому что моя двоюродная сестра, 

папиной сестры дочка, должна была идти в первый класс. Мама сказала «пусть Надя остается, 

будет нянчиться с Ирой помогать Вере», потому что я в школу пошла, я уже считала, писала, 

читала, в общем-то мне в первом классе было делать нечего. Поэтому я занималась с ребятами 

деревенскими, закончила школу на отлично первый класс, это был уже тридцать девятый год. В 

тридцать девятом мама приехала с братом снова, Иру опять не отдали, она подросла, бабка 

сказала «еще на год оставь, через год отдам, станет уже самостоятельной, большой». Мы уехали. 

МХ: Как вашего брата звали? 

НТ: Володя. Владимир Титович. В сороковом приехала мама с Володей, извините сбилась, мы в 

тридцать девятом приехали, и мы в сороковом вернулись в Казахстан. Как раз финская война шла. 

Мы очень долго ехали. Год я уже проучилась в Казахстане в школе. И в 41-м году в июне месяце, 

закончился учебный год, мама выпустила десятый класс, у нее очень хороший десятый класс был, 

красивый, 41-го года выпуска. И мы поехали в Белоруссию. Мы приехали в Москву первого июня 

вначале двенадцатого дня. Пока мама ходила звонить своей подруге, они дружили все, мама 

Елена Владимировна такая была, мама, мы должны были у нее пару дней пожить и потом ехать 

дальше. Вдруг все побежали куда-то на вокзальной площади. Брат сказал «сиди, я пойду узнаю, 

что случилось». Я осталась с вещами посреди этой площади. Состояние у людей было такое, что у 

меня никто даже не пытался что-то взять, стояли какие-то сумки, какие-то чемоданы вокруг меня, 

девочка десятилетняя сидела. Все куда-то бежали. Потом пришла перепуганная «где Володя?» – 

«все побежали и он побежал». Он вернулся, в 12 часов было выступление Молотова по радио. Он 

побежал, чтобы прокомпостировать билеты, чтобы сразу уехать, ему не разрешили. 

МХ: А почему? 

НТ: Немцы уже в Белоруссии были. Немцы в Брест, первый город, который они сразу взяли и уже 

по Полесью пошли, через несколько дней вся Белоруссия уже была оккупирована. Мама с Ириной 

Владимировной договорилась, мы к ней приехали домой, Ирина Владимировна пыталась через 

министерство, она работала зам. министром связи. Запрещены были все выезды. Она бы не 

доехала и ни туда и ни сюда конечно, бомбили по дороге. Ира осталась у бабушки. А мы месяц 

целый, мама хотела дождаться, все говорили, что война будет кратковременной, мы июль месяц 

еще были в Москве. Первую бомбежку я застала, налет был. мы сидели в бомбоубежище, 

выбегали посмотреть, еще не все понимали, что это такое. И в конце июля мы поехали назад, 

вернулись на Балхаш. И на Балхаше прожили долго, потому что в сорок девятом я закончила 

школу там. А мама работала все эти годы в школе. Всю войну читала лекции о международном 

положении в городе, она была лучшим лектором в области, потому читала много лекций. 

МХ: Она считалась врагом народа? 

НТ: Конечно, она исключена из партии. Читала лекции о международном положении. Она тут 

пишет, что на закрытых совещаниях читала, и преподавала историю в средней школе. Потом она 

работала завучем, помимо того, что преподавала, потом работала инспектором ГУРОНО на 

Балхаше же. А когда я закончила в сорок девятом школу и уехала поступать в институт Герцена, п 

маминым стопам, она перешла на работу в горно-металлургический техникум, там была завучем 

техникума и читала историю тоже до пятьдесят девятого года. В шестидесятом она уже не 

начинала учебный год, заболела. Болезнь очень тяжелой оказалась. Она упала в ванной во время 

уборки в пятьдесят восьмом году, упала – ударилась очень сильно головой- затылком и челюстью. 



 5 

Сознание не теряла, крови потеряла очень много. Ее обследовали, раны залечили, она вышла на 

работу и уже в мае месяце почувствовала, что иногда ей трудно говорить. Так постепенно она 

стала терять речь. Она мне рассказывала, как это случилось первый раз: был выпускной вечер, на 

выпускном всегда все говорят, всем много хороших слов было сказано, ей надо было ответить, 

она встала и ничего сказать не смогла. То есть она не смогла произнести ни слова, потом она 

говорила с затруднением. У меня есть страничка, где она рассказывает, как это протекало и 

постепенно речь потеряла полностью. После этого начался паралич горда, потом общий паралич 

уже с марта шестьдесят второго года, ее в феврале положили в больницу, она три месяца 

отлежала, потом три месяца дома лежала. Не смогли ее поднять, я тоже делала, что могла. И 

толком не могли определить диагноз.  

МХ: Какой диагноз поставили? 

НТ: Написано «атрофический атеросклероз продолговатого мозга». Я не знаю, сначала говорил, 

что возможно клещевой энцефалит, потом этот диагноз не подтвердился, лежала она здесь в 

больнице имени Свердлова, на Большевиков, лежала в Боткинской больнице в Москве. Диагноза 

так и не могли поставить нормального, не смогли определить. И в ноябре шестьдесят второго года 

она скончалась.  

МХ: А ваш отец когда родился? 

НТ: Папа родился первого апреля 1900го года. 

МХ: Когда умер? 

НТ: Судя по документам, 11 ноября 1938 года, суд был, который приговорил его к расстрелу. 

Написано в каком-то документе «приговор был приведен в исполнение».  

МХ: Он тоже работал в партии? 

НТ: Как раз он в основном и работал в партии, как раз о нем в первую очередь речь и идет. С 

отцом было так: он родился в семье крестьянской, но его отца, Степана, никто отчество толком не 

знает, но он тоже Назаренко, там полдеревни Назаренко. Деревня Рудное Хойникского уезда 

Гомельской волости было, а теперь Хойникского района Гомельской области. Он был первым у 

бабушки с дедом, отца забрали, не знаю в каком году точно, но у них было четверо детей. Пап 

значит родился в 1900 году, в 1906 году родилась Пелагея Степановна, в 1909 родилась Надежда 

Степановна и в 1914 или в 1916 – дядя Володя. Но он родился в двенадцатом наверно году, в 

четырнадцатом дед уже погиб, в 1912 году. Надо посмотреть, но все-таки наверно в 

четырнадцатом., потому что тетя Люба старше его на два года, она родилась в двенадцатом. Или 

он в двенадцатом, она в десятом. Надо посмотреть. Дед служил под Минском, сперва была 

срочная, потом сверхсрочная служба, даже каким-то ефрейтором был, тоже никто толком не 

может объяснить. Они переехали туда, и папа учился в реальном училище. Он учился в церковно-

приходской школе сначала в Рудном, а потом в Минске в реальном училище. И когда началась 

война в 1914 году, бабушка со всей семьей вернулась в деревню, а папа работал учителем в 

школе, у него почти законченное реальное училище. Это был четырнадцатый год, значит ему 

было всего четырнадцать лет. В семнадцатом году, когда образовался союз молодежи, он тоже 

вступил в ряды, был связным. Ездил в районы в Барановичи, под Минск, и в Гомель. Могу 

неправильно сказать. Потом в восемнадцатом году он работал в Речице, и в Речице был 

председателем, руководил обороной Речицы, есть у меня в газетах все, там точнее все. А потом, 
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когда закончилась эта междоусобная война, его отправили учиться в Москву, он учился в 

университете Промышленно... надо смотреть. С мамой они, по-моему, в двадцать втором году 

зарегистрировались, где-то у меня есть. В двадцать втором их вместе отправили в Баку, там они 

познакомились с Кировым, и с Кировым вместе уже приехали сюда в Ленинград. Это был 

двадцать шестой год. В двадцать шестом он приехал в Ленинград, он работал парторгом 

Электросилы четыре года. А затем с тридцатого по тридцать четвертый полностью он работал 

секретарем Ленсовета. А председателем был Кодацкий Иван Федорович. В тридцать четвертом 

году первого декабря убит был Киров и после его смети кировские кадры из Ленинграда убрали в 

основном. Кодацкий был отправлен в Москву на работу, это был такой медведь в НКВД, его 

отправили куда-то на дальний восток очень далеко, дочка умерла уже, она в Москве жила, папу 

отправили в Казахстан на стройку. Там строился большой медеплавильный завод на берегу озера 

Балхаш. Город будущий называли Балхаш. А он был направлен парторгом ЦК при Балхашстрое. 

Был одновременно и секретарем Горкома партии, он возглавлял всю работу там и работу в 

городе. Он уехал в январе тридцать пятого года, зима была страшно холодная, там вообще зимы 

очень холодные, сорок с лишним градусов. Они приехали налегке, их не предупредили, Балхаш 

вроде Казахстан, юг, а там континентальный климат и очень холодно. И к нему на работу приехала 

Ирина Владимировна, общая знакомая их с мамой, она работала в Москве в министерстве 

электросвязи с электростанциями. Ее послали по его просьбе. Он всех друзей, в которых был 

уверен, собрал на Балхаше. Она заведовала там всем хозяйством города. И они, на мой взгляд, 

сделали очень большое дело. Люди приезжали туда ни жилья не было, ничего. Строили бараки 

для жилья, а первое большое здание, которое было построено, это был банно-прачечный 

комбинат. Каменное, большущее, там было все – помещения для мытья, парикмахерская, 

прачечная, куда можно было сдавать белье всем жителям города, и там была пошивочная 

мастерская. Они организовали первое большое строительство жилое было это. И поэтому первое, 

что начали шить, это одеяла ватные из верблюжьей шерсти, потому что мерзли страшно. Эти 

одеяла прожили много лет, недавно только рассталась с ними. Вот такая была сильная группа, 

которая работала там. Но когда в тридцать седьмом году папу арестовали, вызвали в Москву, 

Коганович вызвал с отчетом, он был у Когановича, отчитался о проведенной работе за 

определенный период, а останавливался он у Ирины Владимировны. Она в это время из Балхаша 

вернулась в Москву. Он был у нее, а и мама в это время была в Ленинграде. Он очень волновался, 

потому что он поехала в ЦК, волновался сильно. Он ей сказал «если я не дождусь, скажешь, что я 

был у Кагановича на приеме». Он, видимо чувствовал, что уже все. Но он вернулся из ЦК, мамы 

еще не было, она не позвонила, она позвонила только на следующий день, как закончила все 

дела, и он поехал на вокзал и запретил Ирине Владимировне его провожать. Он ушел, но она же 

тоже в курсе всех дел была, она поехала на вокзал, но к нему не подходила, издали за колонной 

стояла на Казанском вокзале, очень далеко, но она видела, когда он подошел к вагону, подошли 

двое и его увели.  

МХ: Про арест поговорим потом поподробнее. 

НТ: Хорошо.  

МХ: Еще вопрос – как звали родителей вашей мамы? 

НТ: Вот этого я вам сказать практически не могу. Мама Анна, отец Самуил, дальше данных нет 

никаких. 

МХ: Не знаете кем работали? 
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НТ: Знаю, что отец у нее был обходчиком на железной дороге и содержал маленькую лавочку, в 

которой чинил всякую утварь, жестянщиком был. то есть он обходчик-жестянщик. У них было 

четверо детей в семье. Мама была старшая, потом была сестра Виня, год рождения не знаю, но на 

фотографии двадцать девятого года она уже совсем взрослая женщина. Брат Гриша, у меня есть 

свидетельство о смерти, там точно дата есть, и сестра Люба. Люба была года с 1914-1916, с 1914 

наверно. Но Виня не знаю где, потому что мама потеряла след, она замуж выходила, где-то у меня 

есть фотография она с мужем и сыном маленьким, это довоенная, до тридцать седьмого года. А 

потом ее мама искала и следов не нашла, толи тоже арестовали, в общем не нашла. А люба 

воевала, закончила институт инженерный, институт связи ленинградский, работала по 

специальности и во время войны ушла на фронт, воевала, контужена была тяжело во время 

войны, вернулась и умерла после мамы. Но она после контузии странная была. То она вдруг с 

нами начинала общаться, потом мама болела, она приехала к маме, а маме тяжело уже было, а 

Люба громко говорила, и мама написала: «дай мне отдохнуть». Она вышла в коридор, жили мы с 

очень хорошими людьми, естественно мама комнату получала, и Марии Алексеевне, соседке, 

сказала «я больше сюда не приеду, она меня видеть не хочет». Она сидела 20 лет, тоже тридцать 

седьмой. Она вообще никаким боком к этому причастна не была. Очень маме повезло, что ей 

дали вместе с ней, у нее дочка младше меня, вот дружим до сих пор. И Люба действительно после 

этого не приезжала к нам. Потом она жила в Петергофе, поменялась, замуж вышла повторно, муж 

у нее летчиком был. погиб во время войны, а это она выходила замуж уже в шестидесятых годах 

за какого-то старого друга. Я пыталась с ней встретиться, это был год уже семидесятый, я нашла ее 

по справочному, хоть узнать – жива? Но я ее не видела, она отказалась. 

МХ: А почему она так поступила, как думаете? 

НТ: Я с ее мужем разговаривала, нашла где она живет и поговорила с ним. Он очень удивился, я 

сказала, что ее племянница, он говорит «а у нее никого нет». Но мне так неудобно было – как 

самозванка пришла. Хорошо, говорю «можно я оставлю ей записку». Я ей написала, что это была 

я, хотела узнать, не нуждается ли она в какой-либо помощи, хотим знать, как она живет» и 

оставила номер телефона мужа моего, в воинском училище он работал. Она ему на следующий 

день позвонила и сказал «передай Наде, чтобы она мне больше не звонила и не приходила. И 

вообще она мне никто, она мне не племянница и вообще мы не родственники». Он пришел 

ошалевший домой, говорит «в чем дело?». Но я подозреваю в чем дело: мама пишет везде, 

национальность раньше писали, пишет еврейка, отец Гехт, немецкий еврей, но он еврей. Мама у 

нее хохлушка, украинка, но у нас национальность считалась по отцу, у евреев по матери считается, 

а у нас считалась по отцу. Поэтому она писала везде «еврейка», тем более Регина Самойловна, 

сразу напрашивается что. Люба была тоже Самойловна, и тоже была Гехт, но замуж она вышла за 

русского парня Ковалева, хороший парень, мама говорит, был. он погиб, она была контужена 

вскоре, ее подобрали без документов, потом нашли – там только инициалы стояли. Она написала 

«Семеновна». Оказалось, она Ковалева Любовь Семеновна, соответственно, она не еврейка. И 

когда закончилась войну, у нее оказалось две статьи – еврейка, а евреев преследовали хорошо, и 

тридцать седьмой год, муж сестры расстрелян, но этого не знали, но арестован в тридцать 

седьмом как враг народа. И она скрывала это, мне говорили. Очень боится, что узнают – с работы 

погонят, тяжело было. Ну и еще после контузии она вот так получилось. А Гриша в тридцать 

третьем году умер от сердечного приступа тяжелого, у меня есть свидетельство о смерти, там есть. 

По маминой линии родни нет, осталась только папина, с которой я дружу, я их очень люблю, я 

летом была в Белоруссии у тех, кто остался. Я хоть и родилась там, всего один год жила, но я 
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приезжаю туда как на родину. Там бабушка похоронена, там тетки и дядьки похоронены. И меня 

принимают там мои хорошие родственники. 

МХ: Дальше с домашним бытом. Где жила семья? 

НТ: Когда я родилась, мы в это время жили на Кронверкской улице в Петроградском районе, у нас 

была квартира, папа работал на большом месте, был членом бюро обкома партии, у нас была 

четырехкомнатная квартира, дом, которой примыкает с Кронверкской улицы, он выходит на 

проспект, бывший Кировский, а теперь это Троицкий. Там дом Кирова 24/26, к этому дому 

примыкает, под арку выходит. Это был дом партработников. 

МХ: А кто из членов семьи жили с вами? 

НТ: Мама, папа и я, Володи и Иры еще не было. Это до тридцать седьмого года. И у нас была 

домработница Нюра. 

МХ: А какие отношения были с ней? 

НТ: Очень хорошие, я ее очень любила. Она из деревни, из-под Луги в Ленинградской области, 

тогда волости, очень добрая была, она меня тоже очень любила. Но я родителей практически не 

видела, они уезжали утром машина приходила за ними, а когда приезжали, то мы уже спали. Они 

работали очень много. 

МХ: А родители как вас воспитывали – строго или нет? 

НТ: Строго, мы встречались по воскресеньям по хорошему. В воскресенье у нас обязательно был 

обед. У нас была четырехкомнатная квартира, большая детская, большая столовая, кабинет у папы 

и спальня у мамы с папой. А у Нюры была комната за кухней, старые дома – комната для 

прислуги. У нее была комната за кухней. Поэтому по воскресеньям накрывался стол белой 

скатертью, был всегда очень хороший вкусный обед, с нами общались или в театр возили. Я 

первый раз в театре была, папа уехал мне пять лет было, нет четыре, в тридцать пятом, значит мне 

было года 3, когда была в первый раз в малом оперном театре, помню даже, что смотрели 

«Капель»(?). я после этого изображала все, что там видела, меня даже приглашал директор, 

который был у папы в гостях, просил – говорил, что надо отдавать в хореографическое училище. 

Ну художественной гимнастикой я занималась много. Так что жили так. Когда папу в тридцать 

пятом отправили на Балхаш, у нас квартиру эту естественно забрали, он на постоянную работу был 

отправлен. И нам дали в этом же доме двадцати семи метровую комнату в этом же подъезде. Мы 

жили на четвертом этаже, эта была на втором. С одной соседкой, не помню, как ее звали, но у нее 

был шикарный сибирский кот, который с нами любил играть, она учила его всяким премудростям, 

он все это с нами делал. Вот мы там прожили год, меньше даже. Когда мы уезжали на Балхаш, 

комнату забронировала мама. Ей дали бронь, потому что она училась в аспирантуре и как 

аспирантке ей дали бронь до конца ноября 1937 года. Мы переехали, видимо, летом тридцать 

пятого уезжали. А там к этому времени на берегу было построено три коттеджа. Для директора 

завод, главного инженера завода и парторга. Там больше никого не было. Был еще отдел 

технического снабжения, занимал колоссальное место, и на самом берегу озера эти коттеджи 

стояли. Мы в среднем жил, они были абсолютно одинаковыми. Конечно, далеко от всего. Володю 

в школу возили – была в нескольких километрах. Папа с мамой ехали на работу, они его отвозили 

в школу, а назад, по-моему, шофер дядя Вася ездил. А я дома была, у нас была тоже 

домработница, хохлушка, очень хорошо готовила, мы ее тоже очень любили, она тоже, когда папу 
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арестовали, она приезжала помогала. То есть отношения были очень хорошие. Вот мы жили в 

коттедже этом до декабря тридцать седьмого года. 

МХ: У вас с мамой и папой теплые отношения были или более холодные? 

НТ: Я не могу сказать, что холодные. Мы любили папу, и маму любили. Сколько могли они нам 

времени уделять, они уделяли. Я помню, как-то болела, еще здесь в Ленинграде, лежала в 

постели, мне вставать не разрешалось. Папа со мной рядом играл в шахматы около меня. То есть, 

папа любил детей, занимался детьми, у него времени только было мало. И мама точно также 

уделяла времени немного. Но у нас порядки были строгие. 

МХ: А когда вы приезжали к бабушке, какие отношения с ней были, она влияла на воспитание? 

НТ: Маму до сих пор помнят и вспоминают хорошими словами. Бабушка маму любила. И мам 

относилась к ним как к своим близким родным. Она и мне говорила, что это наши самые близкие 

родные. Всем, чем могла помочь, она помогала, все, что могла достать, она посылала. И оттуда 

присылали тоже что могли: яблоки сушеные с вишней, колбасу домашнюю иногда, когда могли. У 

нас отношения всегда были очень теплые. И сестра с братом мои здесь живут сейчас в 

Ленинграде, мы перезваниваемся. В Бресте племянник живет, сестра двоюродная умерла. Вот 

Володя два раза здесь был. теперь ушел на пенсию и тоже дома. Приезжает, переписываемся, 

фотографии пересылаем. То есть со всеми ими дружу.  

МХ: У вас были верующие в семье? 

НТ: Нет. Мама с семнадцати лет в партию вступила, папа тоже, как можно было. Бабушка 

верующая была, и папу крестили, думаю, наверняка в то время в девятисотом году. И маму 

наверняка тоже. Только я не знаю в какую веру – мама украинка, папа нет. Могли и в 

христианство, и в это, я не знаю. Мама была атеисткой на самом деле.  

МХ: То есть вы не праздновали такие праздники, как Пасха, Рождество? 

НТ: Понимаете – пасху в старые времена и не праздновали у нас в стране. Я правда помню училась 

в классе девятом, но это были послевоенные годы уже,47й год. Я пришла к подруге, папа с мамой 

учителя были, и там в деревне праздновали пасху в квартире. То есть веселились, яйца красили, 

но это все было не как верующие, которые все соблюдают, ничего не соблюдалось. 

МХ: А сейчас? 

НТ: Сейчас я считаю себя верующей, но не настолько, чтобы ударилась в это во все. Да я считаю, 

что есть какая-то высшая сила, что-то есть, потому что просто так ничего не происходит, я даже 

убедилась на своей собственной жизни. Я даже крестилась сходила, меня уговорили, убедили 

вернее – сестра с братом, его жена и мама тетя Люба, тоже учительница, заслуженная 

учительница СССР, но к старости она стала такой верующей. Все говорила: «Надюша, надо 

креститься». Света потом меня убедила, я сходила. У меня внутренне ничего не изменилось, я как 

верила в добрые дела, так и верю, но, извините, церковнослужителям не верю до сих пор. Они 

все вышли из нашего народа. Среди них есть очень умные, очень хорошие люди, а есть много 

товарищей, которым доверять нельзя. Поэтому я отношусь очень с прохладцей к тем, кто работает 

в церкви, хотя там много порядочных людей. Был священник Мень, его убили, я его лекции по 

радио слушала, был целый цикл лекций, он студентам читал. С удовольствием слушали мы. Я бы 
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очень хотела его послушать, но не смогла – его убили. Потому что у него был определенный свой 

взгляд на мир, не просто. И был очень порядочным человеком. 

МХ: Партийный быт как выражался в семье? 

НТ: Да никак 

МХ: Вы разговаривали о политике? 

НТ: Нет. С нами на эту тему не говорили, но мы маленькие еще были. Меня часто спрашивают: 

«что говорили после убийства Кирова?». Я засмеялась. Что могли при мне говорить, мне было три 

года. Кто при мне это мог говорить? И вообще эта тема была запретной все годы. 

МХ: А вообще ваши родители с соседями о политике? 

НТ: Нет конечно. У нас соседей не было. Здесь жили в отдельной и весь дом занят был 

партийными работниками. На Балхаше мы жили в отдельном коттедже, рядом жил директор 

завода главный инженер. Они там может быть о чем-то говорил, но это не для нас было. В то 

время во всех семьях детей к столу не приглашали, не принято было. Если идет застолье, пришли 

какие-то гости, нас к столу не приглашали. У нас был накрыт стол в детской, мы там сидели, 

поэтому не участвовали. Это сейчас за столом разведут, что угодно – дети слушают, у нас этого не 

было, это было не принято. Ну может быть в некоторых семьях это было принято, у нас нет. Я 

маму потом расспрашивала, но пока не прошла реабилитация, она старалась на эту тему вообще 

не говорить. У нас очень чтили Кирова в доме, мама всегда говорила и когда уже папы не было 

«Киров – это человек». И у меня это осталось, поэтому, когда теперь начинают поносить Кирова, 

мне больно, потому что в общем-то он был человеком хорошим. Он участвовал во всем, что было 

в стране. Очень много сделал для города, для рабочих. Допустим, на севере чтят Кирова до сих 

пор. Вот я в Северодвинск на работу приехала, первое, что я увидела запоминающееся – 

колоссальный памятник Кирову в центре города напротив почтамта. Ни одной улицы Ленина, ни 

одной улицы Сталина – северный город. Кирова там тоже чтили.  

МХ: Школа, например, как влияла на формирование личности? 

НТ: Школа очень влияла на формирование личности. 

МХ: Вы проходили детские герои, героини? 

НТ: Школа, в которой я училась на Балхаше, я на Балхаше заканчивала десять классов. Сначала в 

первой училась, там разделили девочек и мальчиков, и я оказалась в другой школе. У нас был 

очень сильный коллектив. Но мало того, что на Балхаш приезжали люди по путевкам, как мама и 

другие, которых отправили на работу, чтобы поднимать, создавать. А когда началась война, на 

Балхаш эвакуировали. Большой завод из Кольчугино, из-под Москвы был эвакуирован, там очень 

много людей вместе с ним приехало. Из Ленинграда были люди направлены, специалисты. У нас 

была учительница музыки, которая преподавала здесь в училище Римского-Корсакова, я у нее 

музыкой занималась. Великолепный человек – Новикова Екатерина Александровна. И поэтому в 

школе у нас царил очень хороший дух. У нас в школе работали кружки, причем их много было, и 

все мы этим увлекались, все старшие классы. Литературный кружок – все старшие классы ходили 

на литературный кружок. Мама читала на политические темы лекции - к ней все старшие классы 

ходили на этот кружок. У нас был очень хороший драмкружок, его вела актриса театра Кирова 

Татьяна Васильевна. Она на столько была увлечена работой этой, ставили большие спектакли, 
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четырехактные пьесы. Все было, как теперь говорят, мюзиклы. У нас было великолепное 

музыкальное сопровождение. Екатерина Александровна подбирала, делала. Сказки ставили 

очень красивые с хорошими декорациями. Мы все это делали своими руками. В школе ребята 

были заняты, во время войны школьники в выходные работали на воскресниках, у нас был 

госпиталь в городе, ходили к раненым, концерты устраивали, книги читали, бинты катали, письма 

писали. Началась война, я пошла в третий класс, вот в третьем классе мы вязали рукавицы, носки, 

шили рукавицы – была машинка швейная у учительницы, она мне разрешала шить, потому что я у 

бабушки уже шила, любила это дело. Мы кроили, и я приходила к ней домой шить. Кисеты 

вышивали, шили, отправляли на фронт посылки – мы все время этим занимались. Поэтому очень 

были заняты все. 

МХ: А например, Павлик Морозов, вы тоже проходили в школе?  

НТ: Да 

МХ: Как влиял? 

НТ: Как влиял не знаю, но нам говорили, что он правильно сделал. Нам казалось, что он 

правильно это делает. Когда в конце войны о молодогвардейцах стали говорить, мы приходили в 

школу ежедневно в комсомольской правде печатали роман, в каждом номере одну или две 

главы. И мы читали о молодогвардейцах книгу Фадеева, мы читали вслух. К нам приходила 

преподаватель и вслух читали. Слушали, переживали. Нам это было близко. Поэтому о этих людях 

говорили, они были важны, примером для нас были. 

МХ: А были у вас какие-то конфликты с родителями? 

НТ: У меня не было ни разу конфликтов. Я маму почти не видела, когда училась, она всегда была 

на работе. Когда папы не стало, работы еще больше стало – и днем, и вечером. Вечером она 

пропагандистскую, когда ее из партии уже исключили в школе еще, некому было и она по 

прежнему там работала. Был казах начальник, но он сделать ничего не мог, малограмотный. А 

работала она. А ночами планы писала сидела, потому что истории не было учебника, это был 

новый взгляд на историю, в специальных журналах что-то печатали, периодика – газеты, журналы 

тоже. Она по ночам сидела писала учебник по новейшей истории. Я ей бывало выключала свет, 

когда в девятом-десятом классе училась. Потому что, когда папу арестовали, мы переехали из 

коттеджа в квартал «А» так называемый, нам дают двадцатиметровую комнату, Ирочка должна 

была родиться, на троих, а потом, когда началась война, маму вызвали в управление, потому что 

хорошо к ней относились, или к нам подселяют еще одну семью – много эвакуированных было, 

или нам дают комнату в два раза меньше. Выбрала конечно меньше. И у нас была 11 или 10 

метров комната. С соседями, двое или трое их было. С соседями мы жили тоже очень дружно. У 

нас была и няня тетя Сима, Галка была маленькая и Дядя Федя, муж у нее. А в третьей комнате 

жила сначала закройщица из ателье, она меня шить учила, а после нее жил парень после ранения 

из армии пришел, ему в военкомате дали направление. У нас очень мирно в квартире было, тихо. 

В этом плане все хорошо было. А потом, когда я закончила институт, я поехала на работу по 

путевке сначала в Красноярский край, в Канск, меня направляли по двум специальностям – 

художественной гимнастике и по физике, но там с художественной гимнастикой не получилось, 

потому что в Красноярске не захотели оставлять, нужны были физики, отправили в Канск, сказали, 

что там работа будет. Там работы не оказалось, там просто условий не было, я там два года вела 

спортивную гимнастику с тренером, он силовые, я вольные отрабатывала, то, что я хорошо знала. 

Кстати наша команда заняла на второй год мой первое место в крае, первое место в сибирской 
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зоне. И я уезжала, меня отозвал комитет физкультуры, чтобы дать работу по художественной 

гимнастике, и я в Москве встречала девчонок, они ехали на РСФСР. То есть моя команда прошла 

на ура. Хорошие девочки были у меня. Мама оставалась на Балхаше, им потом дали квартиру 

отдельную однокомнатную. Но когда она заболела, приехала сюда в город, встретила старых 

друзей, говорят «почему ты не возвращаешься?». Получается как: она нашу комнату должна была 

сдать, она ее сдала до папиного ареста. Если бы ее отобрали после папиного ареста, то должны 

были вернуть сразу, а поскольку она сдала до ареста. Но у нас осталась Балхашская квартира. Она 

здесь пошла в комиссию старых большевиков, и она получила, конечно же не квартиру, а 

маленькую комнату одиннадцатиметровую с соседями, мы с ними быстро сдружились. Была 

Марина Алексеевна, она очень любила Темочку, мы со Светкой дружили как с сестрой, она мне и 

сейчас как сестра, у нее никого уже нет.  

МХ: Давайте расскажите об аресте вашего отца. 

НТ: Вот я уже говорила – он приезжал к Кагановичу на прием. И после этого с поезда, как было 

принято, подошли два человека справа и слева, и увели. И он пропал, мы о нем ничего не знали. 

Мама приехала на следующий день из Ленинграда, ей Ирина Владимировна сказала, что его 

арестовали на вокзале. И сказала, что он был у Кагановича, больше она ничего не знала. По своим 

каналам она тоже ничего узнать не могла. Мама вернулась домой, мы все это время оставались с 

тетей Марусей. 

МХ: А сколько лет вам было тогда? 

НТ: Декабрь 37-го года – это мне было шесть с половиной лет. А брат с двадцать шестого года, 

октябрьский. А брату было одиннадцать.  

МХ: А как объясняли арест? 

НТ: Никак не объясняли 

МХ: Не спрашивали? 

НТ: Такие вещи не спрашивали, и никто ничего не объяснял. Маму вызвали и сказали, что он враг 

народа. И ей сказали, чтобы она подтвердила, что он враг народа. Она сказал «я с ним знакома с 

восемнадцатого года, мы вместе устанавливали советскую власть в Белоруссии, он всегда был 

предан советской власти и партии, и он не мог быть врагом народа. А если считаете, что он враг 

народа – докажите. Тогда и меня надо арестовывать вместе с ним». 

МХ: Так сказала правительству? 

НТ: Нет, это ее в парткомиссию вызывали. Потому что от самого ареста ее отвел начальник 

милиции. А сажали как – посадили группу, а когда посадили, берутся за следующих. Кто остался, 

тот остался. Мы узнали, что папу арестовали, мама еще не приехала тогда, когда к нам через день-

два пришли люди в форме и стали проводить обыск. Они стали проводить обыск. Нас загнали в 

детскую естественно, а мы подглядывали – интересно же. Пришли из Ленинграда вещи – там 

была посуда в одном и тряпки, а в другом таком же были книги. У папы была очень большая 

библиотека хорошая. Часть уже была там, а часть мама прислал. И вот они сначала перетряхивали 

книги в стеллажах в кабинете у папы, а потом, нам уже не было видно, только слышно, не 

подойти, у нас была очень красивая рекреация, вот в этой рекреации стояли ящики. Они этот ящик 

открыли, потому что он еще не открыт был, книги за обложку поднимали и трясли, искали 
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крамолу. Крамола – это компрометирующие материалы всякие, может быть письма. Они сидели 

на ящиках трясли книги – вот это я помню хорошо. А потом мама приехала после этого обыска. У 

папы был патефон, ему подарил друг, он здесь тоже на Кронверкском жил, капитан дальнего 

плавания, из Англии привез. Может слышали марка «голос хозяина». У меня патефона нет, а 

пластинки есть до сих пор. Вот этот патефон и пластинки привозил дарил, Шаляпин там был, уже в 

Англии записан. Но там были наши певцы, которых попересадили потом, Лещенко, вот из этих 

старых певцов. Вот эти забрали себе и не вернули, тоже люди были. Вот этот обыск я помню. Нам 

ничего – что с детьми разговаривать. Тете Марусе тоже ничего не сказали, она плакала сидела – 

поняла, что случилось. Осталось двое детей, никого больше. Деньги ей оставляли наверно. Папа 

уезжал неожиданно. То есть кормить она нас кормила. Потом мама приехала, начала выяснять, 

что случилось. Ей начальник милиции Головатенко сказал, чтобы мама никуда не ходила, потому 

что документы пришли уже. Папу посадили как тогда сажали всех – как будто считая его главным. 

И за ним следом десять человек –его группу так называемую. По десяткам сажали. И все, кто с 

папой работал, кого он привел, их всех посадили. Остался не посажен Коган, не помню имя-

отчество, но он вообще агроном, не политработник и не партработник. Папа притащил, он дружил 

с ним здесь, он его притащил, потому что есть было нечего, и тут на берегу Балхаша организовал 

великолепнейший ботанический сад. Там стали выращивать помидоры, огурцы, арбузы, дыни, 

там все стали выращивать. Там солончаки обрабатывали, потому что ничего не росло на этой 

почве. Сад посадил на берегу. Вот его не арестовывали, но он был не выездной. Он тоже был 

репрессирован, но ему нельзя было уезжать. Потому что поняли, что если его посадить, то город 

действительно умрет с голоду. Всю войну питались тем, что росло в ботаническом саду и на 

огороде. У нас даже был огород, ходили очень далеко за город, грядки с поливом были. А так 

арбузов к концу было столько, когда я уезжала в конце сороковых годов, все покупали арбузы на 

зиму. Машины привозили к дому. Человек платит деньги, и машина привозила прямо к подъезду. 

Заносили домой, закатывали в углы и до нового года у всех были арбузы. Это все была его работа. 

А остальных, кто с ним приехал, посадили. И в тридцать седьмом в начале года приехал из 

Харькова Борис Борандорф. Он окончил институт и его прислали на работу. Он с папой почти не 

работал просто и жил они с женой в новом доме, у них квартирка была двухкомнатная, и нас 

потом переселили в тот же подъезд. Они с первого дня помогали нам чем могли. У них было два 

мальчишки маленьких, я играть с ними ходила, Нине легче было, она занималась чем-то. Она врач 

и вот все годы мама дружила с Ниной, помогали друг другу. Но он только что пришел на работу, 

его не арестовали. А Ирину Владимировну, с которой дружили, ее посадили в тридцать восьмом 

году. И она просидела около года в Караганде в тюрьме. Сажали ее в конце лета, она была одета в 

кожаную куртку, туфли, без всяких вещей. Ее посадили в тюрьму, было очень холодно, голодом 

морили, требовали тоже доказательств всяких. А потом в 39-м году был период, ну не амнистия, 

ну выпустили хозработников, она хозработником была, хотя вообще в восемнадцатом году была 

комиссаром рабочего отряда под Ленинградом. Считали, что она парт. Она с девяносто восьмого 

года была. Она воевала здесь под Ленинградом. Потом она закончила институт и работала, она 

очень толковая женщина была, сильная. Ее посадили, она рассказывала, что, когда ее освободили 

– когда хозяйственников освобождали, ее вызвали в восемь вечера к начальнику тюрьмы и 

сказали «все, ты можешь идти, ты свободна». А это было зимой в Караганде, снега там и морозы. 

«но хочешь - можешь до утра подождать». «Ты представляешь, если сказали до утра, а утром 

передумают». И вот она вышла за пределы тюрьмы – вьюга, мороз, она в туфлях, куртке и тюрьма 

за городом. «Я не помню, как добиралась». А куда? К кому-то домой идти нельзя. И она поехала в 

обком партии, но там же никого не было, только сторож. Он ее увидал – притащил тулуп, налил 

горячего чаю. «Господи, да как ты пришла?» – он ее знал хорошо. И сказал, что до семи утра 

побудешь здесь. Я найду во что переодеться, чтобы было потеплее, а в семь утра уходи. 
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МХ: Потому что у него тоже могли быть неприятности? 

НТ: Конечно. Вот он ее отогрел, покормил, достал какие-то тряпки переодеться. Ей на дорогу дали 

денег ровно на билет и на одну буханку хлеба. А ехать надо было ровно пять суток. Какие-то 

копейки он из своих дал. Вот она таким образом вернулась в Москву, это она сама рассказывала. У 

нее тоже квартира пропала в Москве, был приемный сын, девятый класс заканчивал, старше 

моего брата, и Алик пришел, сказал: «Я знаю, кто в нашей квартире живет, у них наша мебель, я 

схожу заберу». «Ни в коем случае, не смей». Он все-таки пошел, она была на работе, он пошел 

забирать мебель. Пришел – там жил из НКВД товарищ, жена неработающая, она дверь открыла 

ему, говорит: «Что тебе нужно, мальчик?» – «А я пришел за своими стульями» – «Какие стулья?» – 

«У вас вся наша мебель, отдайте два стула, нам сидеть не на чем». И она отдала, и он принес 

стулья домой. Соседи сказали, что она тут же поехала и купила новый гарнитур, а этот выбросила. 

Муж пришел с работы: «В чем дело?» – «Мне надоело, я выбросила». Сказать, куда делись два 

стула – она, видимо, пожалела парня. А Ирина Владимировна пришла домой – два стула стоят. «Я 

чуть не умерла там, что делаешь?» – «Ну и что, нам сидеть не на чем».  

МХ: Вашего отца в чем обвиняли? 

НТ: В чем обвиняли, я сейчас скажу точно, чтобы не ошибиться: «Дело по обвинению Назаренко 

Тита Степановича, 1900го года рождения, до ареста работающего секретарем Балхашского 

райкома КББ Казахстана, необоснованно осужденного по статье 57-8,11 «за участие в 

контрреволюционной правотроцкистской организации», но здесь не все перечислено, это: 

шпионаж в пользу Англии и Германии, три статьи сразу. Пересмотрено в августе 57-го года». Для 

того, чтобы пересмотрели это дело, мама начала ездить с 53го года в Москву. Каждый отпуск 

приезжала в Москву и каждый раз, уже после смерти Сталина, ходила в Верховную Коллегию 

Военную, ходила в наш верховный орган партийный – Политбюро СССР, что его пересмотрели 

приговор. «Приговор от 11 ноября 1938 года в отношении Назаренко в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами отменен и дело прекращено за отсутствие состава 

преступления». В той справке написано подробно – шпионаж и все подробно.  

МХ: На него доносили? Вы знаете что-нибудь про это? 

НТ: Я знаю одно – на него доносили. Потому что был такой товарищ Росляков, который писал на 

него доносы, сам он не сидел - известно. Про него говорила такая Кириллина, в обкоме партии 

была. Не знаю, жива еще или нет. Она меня все допрашивала: «что дома говорили про убийство 

Кирова?» – «Ничего не говорили при мне». Мне три года было, сколько можно было? А Рослякова 

она мне показала, я вам дело покажу, но дело так не показала. И вдруг она спрашивает «Вы 

Рослякова знаете?» – «Видела, разговаривала» – «Он сказал, что не помнит и не знает нас». 

Действительно так было. Она говорит «Да? А вот в личном деле лежит донос Рослякова на папу, 

адресованный Кирову, поэтому дальше не пошло». А Кирову адресовано, что на каком-то 

празднике, что выпил лишнего и ухаживал за женщинами. Что-то вот такое. Но Киров его 

отправил соответственно. По всем разговорам, за папой этого не было. Даже если и было, донес 

сразу, обежал. А посадили папу после Кодацкого. Это маме возвращали какие-то копейки. А в 

первой справке написано: «Приговор приведен в исполнение». То есть его тут же сразу 

расстреляли.  

МХ: Были ли моменты, когда вы действительно думали, что он виновен? 

НТ: Жив? – думали. Виновен – нет. Мама считала, что не было этого и никаких сомнений не было 
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МХ: А вы все думали, что он жив? 

НТ: Ну, поскольку никто не знал, что произошло, приезжали люди, с Дальнего Востока, например, 

приезжая с Дальнего Востока – возвращаются, кого-то отпустили. Кого-то, как Ирину 

Владимировну, отпустили, у кого-то срок меньше был десяти лет был. Десять лет без права 

переписки – это наверняка на тот свет. И сразу начинается по городу шорох: «Этот приехал». К 

нему бегут, к кому-то он сам идет, к кому-то не идет. Маме не один раз передавали, что папу 

видели. То он сопровождал какой-то лес на железной дороге… 

МХ: Ей что-нибудь говорили – сколько он будет сидеть? 

НТ: Нет 

МХ: То есть его взяли и все? 

НТ: Его взяли в 37-м, и он до ноября тридцать восьмого в Алма-Ате в тюрьме сидел. Вот оттуда он 

присылал записки, была связь через следователя, фамилии я не знала, не указывалась. Он писал 

«если сможешь написать, ответ направь тем же путем». Какой-то следователь передавал записки. 

Просто было много людей, которые знали друг друга и понимали, что что-то не так. Так что очень 

сложно это все было. А папу арестовали – поскольку он работал с Кодацким, первый человек 

после него в городе, когда Кодацкого арестовали, он в Москве был, ближе. За Кодацким взяли 

девять человек. Следовательно, взяли и папу как ближайшего соратника. Тут и доносов не надо 

никаких. Если Кодацкого посадили, посадили и его. Его там посадили, а за ним группу, кто шел. За 

каждым этим тоже кто-то шел. Вот такая волна шла все время. Брали очень по-разному. У меня 

была Марина Алексеевна соседка, у нее было три брата. Отец был начальником службы движения 

витебского направления. Витебский вокзал – эта ветка. Это пост крупный потеем временам, жили 

они в Лигово – там по направлению. Братья были такие: один капитан дальнего плавания, второй 

брат где-то во французском посольстве работал, а третий брат тоже работал на железной работе. 

Я не помню, когда Марину Алексеевну арестовывали, отец был еще жив, или брат уже был 

начальником службы, он на железной дороге крупный пост занимал тоже. И ее посадили в 

тридцать седьмом году за то, что она якобы не донесла, «недоносительство» такая статья была, на 

своих братьев. Потому что этот собирал здесь в городе по железной дороге, передавал их 

плавающему капитану дальнего плавания, а тот отвозил эти сведения во французское посольство. 

В шпионаже были обвинены все. А ее арестовали как сестру. Она закончила смольный институт, 

она вообще даже в комсомоле не была, ничем никогда не занималась. Вышла рано замуж, муж у 

нее был военным врачом, никакого отношения к политике он тоже не имел. Вот ее арестовали, у 

нее тогда был пятнадцатилетний сын, ее арестовали и без права переписки на десять лет 

отправили. Но ее не расстреляли. Она была на Калыме, район Магадана. Светка уже там 

родилась, муж потом от нее отказался, сказал, что сделал ради сына, но я не буду вдаваться это, 

меня не касается. Она была очень хорошо образована: она музыкой занималась, пела, читала, ну, 

смольный институт закончила, смолянка готовила хорошо. И она за счет этого в тюрьме выжила – 

руководила самодеятельностью. И поскольку руководила самодеятельностью, все эти бандиты 

так называемые, ну и не так называемые, настоящие бандиты там тоже были, к ней относились 

хорошо. Она вела самодеятельность, она им чем могла помогала, и они ей помогали чем могли. 

Как-то у нее кожаную курточку украли, в которой арестовали, как Ирину Владимировну – тогда 

модно было носить кожаные куртки, ей надо ехать на концерт, а надеть нечего. Она пришла в 

помещение, где собирались и говорит: «Я не поеду, мне не в чем ехать» – «Как это, у тебя такая 

куртка красивая?» – «Нет ее больше». Переглянулись, переговорили, «через полчаса все будет на 
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месте». Ну конечно – они друг друга знали, знали, кто мог это сделать. Принесли куртку, сказали: 

«Ты не волнуйся, у тебя больше ничего не пропадет». Вот такой порядок. Люди же разные везде, 

и среди них тоже. Она десять лет отсидела, и ее потом освободили, с правом поселения только. 

Вот когда она уже была на поселении, она познакомилась с бывшим редактором журнала 

крупного, по-моему, из Самары. Очень симпатичный человек, Александром его звали, а фамилии 

я не помню. От него тоже семья отказалась, там была жена и дочка. Вот они встретились, решили, 

что они поженятся, просили прошение, чтобы дали развод. Отказаться – отказались, а развода ни 

от одного, ни от другого нет. И они не зарегистрировали брак, решили, что вернутся на большую 

землю и все сделают. Родилась Света уже. Света родилась в сорок первом году, ей лет шесть 

было, когда они жили на поселении. В общем, мама раньше смогла уехать с поселения, хотела 

подождать, когда его освободят – через год или два, он там был председателем поселкового 

совета, но выезжать не мог. И он говорит «раз есть возможность – уезжайте, еще Света заболеет». 

Поселились в Ленинградской области, так как в город вернуться не разрешили, а он погиб в лесу. 

Не понятно, как погиб – они ездили убирать сено, он был страшным охотником, у него ружье 

было. В общем, сидели у костра, он куда-то отошел, нашли уже мертвым. Так что Светка оказалась 

без папы но она его вспоминает очень хорошо, и Марина Алексеевна о нем всегда очень хорошо 

говорила. Марина Алексеевна была чудным человеком. Вот она работала в детском доме в 

Ломоносове, когда ей уже разрешили передвинуться с сто первого километра поближе, 

педагогом в детском доме. Но потом совсем разболелась с животом. Жили очень дружно, как 

одна семья в квартире. 

МХ: А вы сами боялись, что вас могут арестовать? 

НТ: Вы знаете, до 53-го года маму не арестовали и мы жили, меня эта сторона как-то не 

волновала, что меня арестуют, но неприятностей было много. 

МХ: То есть к вам плохо относились? 

НТ: Нет, в школе ко мне нормально относились ребята, маму хорошо знали, поэтому. Но когда я 

уже была комсомолкой, меня приняли в комсомол, выбирали меня секретарем комсомольской 

организации несмотря на то, что папа враг народа и мама тоже. Вот так было. Потому что на 

местах люди знали ситуацию и на это старались не обращать внимания, насколько возможно. 

Встал мальчик, старше меня на два года – я в восьмом училась, он в десятом, и сказал: «Пусть она 

расскажет свою автобиографию». А директор сидела там же, у нас была чудный директор Элла 

Руденберг, она говорит: «Симаков, ты что ее первый раз видишь? Зачем тебе ее биография?» – 

«Пусть расскажет свою автобиографию, пусть скажет, где ее отец». Я конечно растерялась. Она 

сказала: «Симаков, сядь на место и не вылезай». Все затихли, потому что все знали, где у меня 

отец. Вся школа, все старшие классы знали. А потом я выяснила, что его отец в это время был 

инструктором горкома партии. Это он ему наверно подсказал вопрос задать, с другого поколения 

был инструктор. Так что более или менее… не притесняли. Училась я хорошо, должна была 

медаль получить, не хватило медалей на школу, поэтому не дали. Три медали было у нас в классе 

и получили слава богу. Потому что я очень хорошо без медали поступала, я шесть экзаменов 

сдавала и получила четыре пятерки, по химии была одна четверка, но я ее больше и не знала. А по 

математике, мы две математики сдавали, я по письменной получила четыре, потому что 

неправильный был ответ. И преподаватель, когда принимал устную, стал спрашивать: «Вы из 

какой школы?» Я ему назвала номер школы. «А где у нас в городе четвертая школа?» – «Я из 

Казахстана, из Балхаша» – «Вы серьезно из Балхаша? Кто у вас математику преподает?» Я сказала: 

«Владимир Алексеевич Сокольский». Он говорит: «У вас прекрасные знания. А что у вас с 
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письменной работой?». Я ему тут же начала говорить, где у меня ошибка. Оказалась, я одна сдала 

работу первая, этот пример никто не решил из потока, у меня списали, там амфитеатром было, 

сумели списать на этом варианте. Он говорит: «В чем дело?». Я ему сразу начала расписывать, что 

у меня не так. Я допустила ошибку, пока я ее не нашла, я не приехала домой, я у тетки жила в это 

время у этой, которая потом не признавала нас. Я сидела на берегу Невы и пересчитывала работу 

эту. Мужик подошел какой-то: «Девушка, вы что, топиться собрались?» – «Что вы, я задачу 

решаю». Он отошел сразу. Я перерешала, нашла ошибку, стала ему сразу говорить: «Я допустила 

ошибку здесь, должно было получиться это-это-это» – «Чистая пятерка». Поэтому я считаю, что у 

меня была одна четверка из шести экзаменов. Я совершенно спокойно прошла в институт, дали 

мне общежитие, дали мне стипендию, в этом проблем никаких не было. Но ректором, 

директором тогда был, оказался маминым однокурсником по аспирантуре. Он меня очень 

расспрашивал подробно, но ничего не сказал, а потом я маме сказала, а она: «Так это мой 

однокурсник». Поэтому он ни о чем не расспрашивал, хотя я писала везде «отец арестован в 37-м 

году».  

МХ: Не скрывали этого? 

НТ: Нет. Потому что мама сказала, что в Ленинграде все это быстро встанет на свои места, он же 

работал в обкоме партии, работал секретарем исполкома и в городе его все знали, все 

руководство, прошло немного же времени, люди остались. Поэтому я везде писала. И директор 

видел конечно, его арестовали в 49м, не знаю судьбы дальше, когда вторая волн арестов шла по 

городу. Так что вот это было. Было на третьем курсе, когда с нашего курса брали и переводили в 

университет, тридцать человек набирали физиков и математиков, но в основном физиков. У нас 

было две группы физиков и после этого набора одна осталась группа. Было сказано: «лучших 

студентов, спортсменов, общественников», в общем, самых лучших. Вывесили списки тех, кого 

собираются переводить, в этом списке не было ни одной еврейки девчонки, которые учились 

великолепно у нас в группе в частности, я дружу до сих пор с ними, кто остался жив еще, они не 

вошли в этот список. Ну меня естественно там не было. Ира Шульц, такая с нами училась, но 

Шульц – это ее второе, отчим, который ее усыновил. Она никогда не говорила об этом, но судя по 

всему, у нее первый отец тоже был арестован, потому что ее тоже не взяли, хотя она считалась 

русской по документам. А у меня сразу два пункта – мать еврейка и отец 37-й год. В университет я 

не могла поступать, я хотела. Мне сразу сказали, как приехала «хорошо, что предупредили». 

Встретилась с нашими выпускниками и мне ребята сказали: «В университет не ходи». Я говорю: «Я 

сдам экзамены», уверенная такая, училась хорошо все годы, грамоты были за все классы. Я 

говорю: «Почему?» – «Не ходи, тебя не возьмут. Документы продержат до первого сентября, и ты 

никуда не попадешь. Куда ты со своей биографией идешь?». Ребята знали, нормальное у нас 

отношение было. Потом я заезжала к девочке, с которой в школе учились, они эвакуированы 

были на Балхаш, Тата Греева, тоже еврейка, папа – профессор горного института. Вот я пришла к 

ним в гости, сидели разговаривали, папа с работы пришел, мама пришла, мама тоже где-то 

преподавала в институте. Они у меня начали спрашивать: «Куда ты собираешься?» – «В 

университет на матмех». Он мне говорит: «Надюша, не ходи» – «Почему? Я сдам экзамены» – 

«Тебя не возьмут». И не удобно ему говорить – обижает. «Вот Тата поступает ко мне в горный, ее 

тоже никуда не возьмут, она закончила ленинградскую школу с золотой медалью». Он понимал 

обстановку, у них 37-го года не было, он – еврей - профессор горного института. И Татка мне тоже 

говорит: «Ты чего, не ходи, лучше в Герцена». И вот я после этого никуда не пошла, осталась в 

Герцена. 

МХ: Вы не боялись власти? 



 18 

НТ: Власти – нет. Она далеко от меня 

МХ: У вас страх какой-нибудь был или у вашей матери, например? 

НТ: У нас этого как-то дома не было, не знаю. Единственное – нельзя было ни о чем говорить 

таком. Во время войны я помню газеты с портретом Ленина или Сталина и не дай бог кто-нибудь 

поставил сковородку на портрет – арестовывали. Донесли – доносчиков же много. Вся система 

была построена на доносах. Поэтому мама меня предупреждала «не болтай, не говори ничего 

такого». В институте – да, а на работу приехала – столкнулась хорошо. В институте кроме этого 

события у меня не было ничего, нормально все было, и распределение было хорошее, меня в 

Красноярский институт отправили работать, на в Красноярске не получилось, а в общем-то я ехала 

в Красноярский институт. А туда приехала, в самом КРЯАНО Красноярском сначала отнеслись ко 

мне настороженно, а потом хорошо, поговорили, предлагали работу инспектором КРАЙОНО, 

тогда я смогла бы остаться в Красноярске. Я говорю: «Я не пойду» – «Почему?» – «У меня мама 

инспектор КРАЙОНО, а я учить буду. Чему я буду учить, я сама только закончила». И она стала со 

мной совершенно по-другому разговаривать, пыталась помогать – не получилось ничего. Она 

работала – в город приехала Канск, зав. ГОРОНО, он, как мне говорили, пересажал вокруг себя 

всех во время войны. Вот он, глядя на меня, подчеркнул красным карандашом строчку в 

биографии, где написано, что отец в 37-м году арестован и на меня смотрел сидел. Я стояла 

напротив молчала. Тут я промолчала, не знаю, как мне это удалось, я конечно могла сказать, но я 

промолчала. Он дважды на меня посмотрел сюда-туда, но подписал мне направление в школу 

физику преподавать. А в школе завуч был великолепный человек Петр Алексеевич Баюра, 

белорус, он нас… приехала еще одна Надя математику преподавать, и он нас курировал, 

проверял, рекомендовал, спрашивал, говорил: «Вы ко мне приходите, если что». Мы с ним тогда 

работу очень большую провели. А директор школы была совместно с этим зав. ГОРОНО, в 

настроении. Завуч сразу предупредил: «С ней не откровенничайте» и мне говорит: «Язык держи 

за зубами, говоришь много». Страх, что меня посадят, это уже 53-й год был, я приехала на работу. 

У меня не было этого страха. Я с ней на такой рожон пошла, с директором, выбирали комитет 

комсомола из ребят и среди тех, кого выбирают, из 9-го класса староста был рекомендован, 

Гаренгер Саша, немец, Поволжье. Мама с папой немецкий преподают в школе. Он староста 

класса, его выбирают ребята в комитет. У меня восьмой класс, сборная, я еще никого в школе не 

знала, первый год начался. Вдруг бегут мои восьмиклассники: «Надежда Титовна, а почему 

директор говорит, чтобы мы Гаренгера вычеркивали?» – «Как вычеркивали?» – «Она сказала, что 

его не надо выбирать». Я следом за ней сообразила пошла, она идет, а я за ней следом. Она 

говорит: «Гаренгера вычеркивайте». Я говорю: «Не вычеркивайте, его ребята выбирают, он 

староста класса». Когда посчитали голоса, у него оказалось больше всех. Кончилось собрание, она 

меня вызывает, Петра Алексеевича не было, он не член партии, я прихожу, сидит мужик у нее в 

кабинете молодой, смотрит так на меня, она мне говорит: «Так, какое право вы имеете проводить 

агитацию во время выборов?» – «Какую агитацию?» – «Вы ходили между ребятами и говорили, 

чтобы они не вычеркивали Гаенгера» – «А какое вы право имели говорить «вычеркивайте 

Гаенгера», его класс выбирает. Почему вы ребятам, которые ничего не знают, говорите, чтобы они 

его вычеркивали». Она возмутилась, я не помню, что она еще говорила, я ей ответила, вышла. На 

следующий день прихожу в школу – уже донесли завучу. Он мне говорит: «Я тебе что сказал – не 

влезай». Он с нами на «ты», намного был старше, в два раза почти. И я ему говорю: «Зачем она так 

делает, это же не справедливо». Через день меня вызвали в комитет партии. Пришла –сидит этот 

товарищ, а он оказывается председатель горкома комсомола, «Садитесь», я села, «Вы что 

закончили?» – «Герцена», институт гремел на всю страну, «Какой факультет?» – «Два – физмат и 



 19 

спортфак». Что-то порасспрашивал, потом: «Знаете, я вам хочу предложить работу» – «Какую?» – 

«Инструктором по воспитанию города» – «Я не хочу» – «Как это не хотите?» – «Я хочу работать 

тренером и физиком, а в горком партии я не хочу идти». Ну поговорили, нормально 

разговаривали, он убеждал меня, убеждал, я сказала: «Нет. Я не для этого училась в институте, 

чтобы заниматься бумажками». Потом он прислал сообщение – ввели меня в горком партии, но я 

там все равно не работала. Оказался нормальный человек, был бы другой – у меня неприятности 

были бы большие. Понимаете, было много всего, но страха, что это сверху будет спущено – нет.  

МХ: У вашей матери были неприятности на работе и какие? 

НТ: Конечно. Например, иногда по продвижению по службе тормозили. Зависело от того, на кого 

попадала. Но, то, что она работала всю жизнь после ареста папы в одном месте на Балхаше, и в 

целом к нам народ к нам относился хорошо. К папе хорошо относились и относились хорошо к 

нам соответственно. Потому что как-то пришла в гост к однокласснице в третьем классе или во 

втором, они в коммунальной квартире жили, заходит соседка, стоит так на меня смотрит, потом 

спрашивает у мамы этой девочки: «Это чья девочка? Не Тита Степановича дочка?», она говорит: 

«Да». Женщина вдруг заплакала, обнимать меня начала, оказалось, работали вместе с завода: «Да 

как же вы теперь живете, да как же». В общем, в городе хорошо относились. Это нас спасало. Та 

же самая Рита Абрамовна, жена Брандольфа, когда приехал после тяжелого ранения папин брат, у 

него все лицо было разбито, ужасно, и ему выписали молоко, потому что он есть ничего не мог, 

кроме жидкого, молочного. А молока в городе не было. Я пошла на молочную кухню с 

бидончиком маленьким. Детская кухня, а впереди две дородные женщины, потом одна вдруг 

поворачивается и говорит: «А ты что здесь делаешь?» – «В очереди стою». И она громко на все 

помещение: «Вот, детям молока не хватает, а тут враг народа отец у нее, она стоит за молоком». 

Ну очередь всполошилась естественно, военное время, услышала шум Рита Абрамовна, вышла 

говорит: «В чем дело? Кто здесь кричит?». «Вот, вы не имеете право, я доберусь», оказалось – это 

жена директора горсовета стояла. Ну и Рита Абрамовна, это хорошо помню, повернулась и 

говорит: «Вот кому я молока сегодня не дам, так это вам. На каком основании вы получаете здесь 

молоко? Детей у вас нет, больных у вас нет. А у нее дядя пришел с фронта с разбитым лицом, и 

она стоит за молоком для него. Я давала и буду давать им молоко». Очередь замолчала тут же, 

тетки затихли, но не ушли. И такое было. И если бы не Рита Абрамовна, я уже заревела и не знала 

б, как идти домой, мне тогда одиннадцать лет всего. Было всякое такое, во всяком случае, но 

чтобы у меня где-то правительство – не было такого. 

МХ: Расскажите о военных годах, что помните, что происходило? 

НТ: В войну мы жили в Казахстане. Я говорила – начало войны застали в Москве, через месяц 

вернулись в Казахстан и всю войну жили там. Я ездила в пионерские лагеря все время, сначала 

пионеркой, потом вожатой два года – после восьмого и после девятого класса. И я считаю, что это 

было очень хорошее время, очень было интересно. Народ какой-то такой был наверно, лагерь 

пионерский один был в Басага, это недалеко от Балхаша, горная местность, горы большие были 

для нас во всяком случае, 201 метр был пик. Мы там жили в домах барачного типа, но так 

положено было. Кумыс нам давали, чтобы мы не болели и не худели, лошадиное молоко – очень 

полезное и очень противное. И врачи стояли и требовали, чтобы мы выпивали этот стакан кумыса 

перед обедом, не удавалось никак избежать никак этого. Сравнительно прилично кормили, по 

крайней мере, лучше, чем дома питались, и было очень интересно – у нас были какие-то 

концерты, костры жгли, в походы ходили, пока я маленькая ездила, ну я с первого года ездила все 

время. А потом, когда я уже вожатой ездила, не в Бэкао, а в Басага, такое место, это по железной 
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дороге от Балхаша в сторону Акмолинска, теперешней столицы Казахстана. Назывался Акмолинск, 

там тоже в горах лагерь был, там мы вообще в палатках жили. У нас стояло десять палаток 

больших армейских и топчаны. И под навесом кухня летняя, в который был сторож караулил наш 

лагерь. Начальником лагеря была взрослая женщина, директор детского лагеря, мама одной из 

наших девочек, поэтому она набирала штат из нас, а остальные все из одной школы были. Мы 

вели очень интересную работу, и концерты готовили, и в походы ходили, книги читали по 

вечерам, я каждый вечер рассказывала какие-то интересные вещи Гайдара, очень любили 

слушать, с удовольствием рассказывала Гайдаровские вещи. Но не только Гайдара, Беляева 

любили слушать «Профессор Долли» и все отряды по очереди просили «Профессора Долли». Я 

ходила по палатам и рассказывала. Кто что мог, тот то и рассказывал, очень интересно было. У нас 

очень интересные военные игры были, мы ходили в горы, нападали на лагерь, спускали флаг на 

линейке или наоборот поднимали его, однажды знамя выкрали. Это интересно все было. 

МХ: А можно сказать, что во время войны страха меньше было, чем до ареста вашего отца? 

НТ: Мне трудно сравнивать. До ареста отца мне было шесть лет, я в это время жила – читала, 

писала, играла, очень много читала свободно. Доблесть была – прочитать книжку для первого 

класса, прочитать за один вечер. Я прочитала всю и ходила хвастала. Рисовала хорошо, брат у 

меня хорошо рисует и до сих пор, он у меня народный художник Новгорода. Поэтому занимались 

всем этим. Папины-мамины разговоры не слышали, они при нас никогда не говорили – это не 

положено было. Дети не должны вмешиваться в жизнь взрослых – так было всегда заведено 

раньше. Арестовали папу – я в детский сад ходила, полтора года, в детском саду ко мне хорошо 

относились, я не чувствовала ничего. Тоже опять же потому, что маму взяли в школу на работу и 

знали, что она в школе работает, и папу знали. Поэтому у меня этого не было. 

МХ: Во время войны нарушали правила, чтобы помочь человеку? 

НТ: Мы помогали друг другу, мы ходили в госпиталь на работу регулярно, собирали металлолом, 

сажали деревья, в воскресенье все время где-то работали. Мы школу сами убирали, в десятом 

классе у нас был ремонт в школе, нам директор предложил выпускной сделать в доме пионеров. 

Мы наотрез все отказались, сказали, что будем у себя. «Так все в краске» – «Мы вымоем». Мы, 

следом за нами девятый класс шел, восьмой, все пришли и отмыли школу от краски, и они с нами 

мыли. Я что говорю – у нас в школе был очень сильный коллектив учительский, когда сказали, что 

будем мыть, она пришла вместе с нами мыла стены. Пришла завуч, идет и говорит: «А вот этот 

участок плохо вымыт». Вызвали к телефону директора и участок ее стоял. Тут все моют, а ее 

участок не мытый. А мы с таким ехидством сказали: «А это Едосина отошла, она сейчас подойдет и 

будет мыть». Эта не приходила с нами мыть, а директор приходила, она кстати очень хороший 

организатор. Я всю жизнь потом работала в школе, я всегда вспоминала как она с нами 

разговаривала, как она руководила нашим комитетом комсомола. Я комсоргом была все равно. 

Кстати, в институте я комсоргом института была. 

МХ: Как к вам относились? 

НТ: Нормально 

МХ: Они не знали?  

НТ: Знали, все знали. Кроме этого парня, который высказался: «Кто у меня отец?», все знали. Ни у 

кого не было мысли. В институте тоже знали, я же писала везде. Партком института знал, что у 
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меня отец в 37-м арестован. Она была зав. кафедрой общего физического воспитания, она 

покровительствовала мне абсолютно точно. А я на третьем курсе была членом комитета 

комсомола, у меня спортивный сектор был, была членом спортивного совета института. Там не 

знаю – знали или нет, а Татьяна Васильевна знала все. Она меня и защищала. Но правда, когда 

мне предложили вступить в партию на третьем курсе наша преподаватель марксизма-ленинизма, 

она вышла, в коридоре посадила меня на скамеечку: «Я хочу с вами поговорить» – «Что вы 

хотели?» – «Ваша мама где работает?» – «Мама в Казахстане, работает инспектором ГОРОНО, 

преподает в школе историю». Она не спрашивает – член она партии или нет, а я молчу, я к этому 

времени поумнела немножко. Она что-то еще про маму спрашивала, но она почему-то не 

почитала биографию, я не знаю почему. «Вы не думаете в партию вступать?» – «Нет, я не 

доросла» – «Как же? Ваши ребята заявления подали» – как раз была волна, когда студентов 

брали, стали принимать, я училась на третьем курсе, пятьдесят первый год. Уже посадили 

директора института, прошел шквал. А после этого стали студентов набирать в партию. Я говорю, 

что не доросла, начала глупость какую-то молоть, она мне говорит: «Этот подал заявление, этот 

подал, вы же работаете?» – «Да, работаю в комитете комсомола» – «Но вы, говорят, хорошо 

работаете» – «Делаю все, что могу» – «А брат у вас где? Есть брат?» – «Есть брат. Учится в военно-

воздушной академии тоже на третьем курсе, мы с ним в один год поступали» – «Он член партии?» 

– «Да», а он член партии, потому что его приняли на Дальнем востоке. Брат вообще попал в 

училище в 44-м году вместо фронта, вот так удачно попал в военкомате, там или сам сидел, или 

друзья сидели. «Хочешь на фронт или в училище?» – «Куда прикажете» – «Тогда пойдешь в 

училище». У него хорошая характеристика была из института, из института взяли. И в 49-м 

поступил в Академию в один год со мной и учился уже на третьем курсе в Академии. На Дальнем 

востоке его приняли в партию. Тоже допросов не было, не скрывал тоже. Видимо попал к людям, 

которые нормально отнеслись. Говорю: «Да, он учится в Академии на третьем курсе» – «Надо 

думать, надо подавать заявление». Потом она вспомнила и спросила: «А папа?» – «А папа в 37-м 

году арестован». Без подробностей сказала. И она вдруг подскочила и убежала: «Мы потом еще 

поговорим» и быстро ушла. Вот после этого разговора я готова была в реку броситься. Мне было 

так плохо. Вот это было самое страшное за эти годы, до этого меня как-то никто не трогал. А тут 

если бы всей этой предыстории не было, если бы сразу спросила ушла, было бы нормально. Тут 

она пела дифирамбы: «Вы хорошо работаете, хорошо учитесь, занимаетесь» и потом… 

МХ: Что случилось с вашей сестрой? 

НТ: Она осталась у бабушки, ей было два года в 40-м, в 41-м исполнилось три, началась война, мы 

не доехали. Немцы пришли очень быстро в Нагомищево, это под Гомелем. Тетя Надя, тетка моя, 

она тоже член партии, она рано вступила, была лучшей колхозницей, лучшим бригадиром. Была 

такая, что бабушка даже сердилась на нее за то, что она много занимается общественной работой. 

Трое детей у нее было уже к началу войны. Пять детей было в доме – у нее трое и нас двое, потом 

я уехала и четверо осталось. Ну и Ирка у нее была как младшая, как погодки шли, Люба с 37-го, 

Ирка с 38-го. И всю войну да 44-го года было нормально. Прятали ее конечно иногда, но из 

деревни никто не донес. Но прятали, потому что она рыжая была такая, я тоже рыжая была, потом 

потемнела. И дети все веснушчатые. В общем, она круглолицая, выделялась немного – у тети 

Нади другие ребята по облику своему. Прятали соседи, как мне летом рассказывали. Когда в 

деревню приезжали и ходили со старостой. Но староста наверно знал, не донес. Тетя Надя с 

партизанами связана была, там тяжело все это было. Тетя Люба, папиного брата, она тоже с 

партизанами, связной была, учительницей, и детей с собой везде таскала. Когда немцы ушли, 

началась эпидемия детских заболеваний, заболели корью. Все трое остальных выздоровели, а у 
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нее перешло в менингит. Спасти ее нечем было, лечить нечем. Тетя Надя всю жизнь переживала, 

что ее не уберегла. Я как приезжала, она все время начинала плакать. Она ее берегла больше, чем 

своих. Но так получилось. Так что Ирочка у меня там, с бабушкой. Поэтому мы остались с братом 

вдвоем.  

МХ: Какие были условия жизни после войны?  

НТ: После войны тяжело было очень. Да и в войну тяжело было, это я говорю –лагерь, все, с едой 

плохо было в Казахстане, но за счет овощей мы выживали. Помидоров хватало – солили, томаты 

делали, выживали на этом. Карточки были, хлеб по карточкам, страшно было все, просто не 

хочется вспоминать. Уезжали друзья мамины, я дружила с ребятами из, Одессы. Надо было на 

дорогу отоварить хлеб, хлебные карточки, я сейчас вспомнила, нам тетя Зина дала карточки, мы с 

Олей пошли за хлебом, Оля старше меня на два года, мы дружили все время в школе, 

гимнастикой вместе занимались, тоже поставлено хорошо было. Мы пошли за хлебом, был 

длинный дом такой и в этом доме хлебный магазин, далеко от нас до города, там по карточкам 

можно было отоваривать хлеб. У нас на дорогу, а их ехало трое, получается много хлеба, по-

моему, четыре буханки. В сумках носить нельзя было – могли отобрать. Мы носили хлеб за 

пазухой, я в пятом училась, Ольга в седьмом, или я в шестом, она в восьмом. Мы с ней дошли, 

мимо угла этого прошли, выстояли колоссальную очередь, купили этот хлеб, счастливые, 

довольные, хлеб за пазухой, подходим к торцу, а там сидит человек на земле у самого дома, 

говорит: «Дайте кусочек хлеба». Как мы бежали, мы прибежали – дышать даже не могли, тетя 

Зина говорит: «Что с вами?», мы даже сказать не можем, что с нами. Тяжело было. В школе нас 

кормили, правда сейчас не смогу сказать, чем, помню раз в неделю нам давали пряники. Пряники 

давали на вес класс, мешок, староста приносил и в классе все эти пряники по одному раздавал. 

Это во время самой войны было. Сказать, что совсем голодными были, не могу, потому что это 

Казахстан, все-таки это не Ленинград и не Белоруссия. А потом еще вот что могу добавить: когда 

дядя Володя пришел с фронта и жил с нами месяц, а потом он не мог в одной такой малюсенькой 

комнате с нами, без работы жить не мог, человек такой энергичный, учитель по образованию. И 

стал просить работу, пошел в военкомат. Покрутились-покрутились, а потом предложили очень 

хороший вариант – не на Балхаше, а есть такой город теперь Макинск, раньше была станция 

Макинка, и рядом курорт Боровое, известный курорт в стране был, там сосна, озера, 

великолепный курорт был. мы с братом ездили отдыхать в Боровое один раз. И недалеко от этого 

Борового и станции Макинка деревня Купчановка, тоже в бору, там озер нет, но там речка текла и 

бор. Там был дом инвалидов труда, а в войну переделали в дом инвалидов войны, инвалиды 

труда там продолжали жить, а корпуса достроили и стали инвалиды войны там жить. И дяде 

Володе предложили заведовать этим домом. А до войны он работал учителем в школе, потом 

был кадровым военным, он в тридцать девятом уходил, я хорошо помню. И он там стал 

директором, в этом доме инвалидов. Он организовал такое колоссальное хозяйство, у него все 

там было – коровы, свиньи, гуси. Питание великолепное. А семья еще была в оккупации в 

Белоруссии. В 42-м году он уехал, летом в 42-м меня мама уже к нему отправила. Вот не помню – 

тот раз или другой, один раз меня она отвозила, второй раз Володя. Там была куча ребятишек и 

мы ходили тоже в поле, чем-то помогали, убирали, собирали колоски, я не помню уже что. 

Времени оставалось много, поэтому ходили в лес. А в сорок третьем году, или в сорок четвертом 

зимой приехали из Белоруссии семью привезли, за семьей когда поехали, думали Иру привезут. 

Он посылал своих сотрудников, у него сотрудники были потрясающие, инвалиды все, один Иван 

был без ноги, высоко по бедро отрезана нога была после ранения. У второго Ивана не было руки 

по локоть правой Стасик такой был еще, у него были разбиты ноги в результате ранения. Они так 



 23 

работали, этот Иван на одной ноге играл в волейбол великолепно. Он костыли клал и вставал на 

площадку – бал наравне со всеми. С Донбасса парень был, красивый, высокий. Вот они все 

работали так. И когда поехали Стасик с Иваном, который без ноги и без руки сложно конечно, за 

семьей дяди Володи, они приехали, Иры уже не было. А семью привезли – Светлана, брат Володя, 

мы с ними в сорок четвертом, я приехала летом, вместе уже были. Днем работали, волов гоняли 

куда-то, «цуц-цабе» кричали, там все делали. И ходили в лес. До сих пор Света приходит, и мы 

вспоминаем, как ходили за ягодами, за грибами в лес. Тетя Люба в школу пошла сразу работать. И 

вот он долго там работал, пока с кем-то не повздорил, мужик был прямой и очень 

требовательный. И пришлось перейти в другое место директором школы, и потом они уехали 

оттуда совсем. Переехали в Волосово, здесь под Ленинградом, а потом вернулись к себе в 

Белоруссию. Так что спасало и это – летом у него была. Это я в шестом-седьмом училась. А после 

восьмого я вожатой поехала работать. Так что летом спасались, еды хватало, а зимой как все. 

Карточки были, что-то мама по карточкам получала. Иногда в каких-то ларьках продавали без 

карточек. Как-то мама пришла и принесла такую кружку стеклянную пивную полную какао еще 

теплого. Она пришла и говорит: «шла мимо ларька с колоссальной очередью. И вдруг слышу меня 

кричат – женщина выглядывает, мать ее ученицы какой-то. «Регина Самойловна, подойдите 

сюда», и та ей прямо в эти двери выдала кружку какао». «Вообще тебя наверно ругали?» – «Да 

нет». Знали ее в городе. Вот она принесла это какао, поставила на стол, на три чашки разлили, 

говорили, что это было так вкусно, допили, а кружка в какао. Мы «давай ее горячей водой 

обольем и еще себе по чашкам разлили. Все равно вкусно. Но нам конечно было легче, чем здесь. 

Здесь было хуже. А там и лагеря пионерские, и в школе еда.  

МХ: А после войны как изменились ваши политические убеждения? 

НТ: После войны в общем никак не изменились, как были, так и были после войны сразу. 

МХ: Как вы думали о политике и о правительстве, которое вашего отца арестовывало? 

НТ: Трудно сказать, не знаю сейчас 

МХ: Вы не обвиняли государство, что так поступило с вашим отцом? 

НТ: Когда убили Кирова, в доме был траур, а потом я была в Белоруссии в 39-м когда была со 

своей сестрой в день смерти Кирова, говорили по радио, мы сидели плакали. И я говорила: 

«Убили какие-то нехорошие люди дядю Кирова». Это я помню, как с Веркой плакали. По поводу 

отца – нам было запрещено дома упоминать это, потому что мама боялась. Мама конечно 

боялась, она нам никогда не говорила, что боится, просто: «молчите». 

МХ: А были ли вы скептически настроены против советского строя? 

НТ: Строя – нет. Я комсомолкой была, причем активной комсомолкой, работала я добросовестно и 

хорошо, мы много хороших дел делали, мы помогали много людям, поэтому, вот допустим у 

Гайдара есть повесть «Тимур и его команда», в девяностых годах начали кричать, что у него 

Гитлерюгенд, скауты. Ничего подобного – это прекрасная повесть о добрых детях, которые 

помогали друг другу. И движение, как у нас говорят, заорганизовали. Пока оно шло от сердца, 

было очень здорово. Когда стали разнарядки спускать, все загубили. Потому что стали все по-

другому рассматривать. А дети помогали от чистого сердца, рубили дрова, носили воду. А так мы 

помогали, работали и там, и там, воскресники у нас такие были, сажали деревья около школы, сад 

посадили, у нас школа на пустом месте была построена. Еще куда-то ходили. И вот эта директор 



 24 

школы всегда с нами работала, я не помню, чтобы ее с нами не было. Преподаватели многие 

ходил, некоторые не ходили. 

МХ: Были различия в поведении между личной и публичной жизнью? 

НТ: По-моему, нет. У нас тогда танцулек, как сейчас клубов и дискотек, не было, у нас была школа, 

были вечера просто прекрасные, потому что была самодеятельность, хорошая самодеятельность. 

Работали с нами очень сильные педагоги и музыкальные, и драматические. Танцы у нас были, у 

нас танцкласс был, нас учили танцевать бальные танцы, все это поощрялось. У нас работала 

балерина из театра, которая преподавала бальные танцы в школе. Мы любили танцевать. Иногда 

нам разрешали собираться не в такие дни, кто-то брал разрешение, еще дежурил кто-то из 

взрослых один. Мы сами дежурили, сами за собой убирали и порядок наводили. В нашей школе, 

и в первой школе, мужская такая была. Потом они к нам переходили в девятый-десятый класс. 

Вариант «37-й год» мы все знали, и то, что из учебников убирали фотографии, вычеркивались 

фамилии. У меня учебник истории за четвертый класс весь был вычеркнуто-заклеено, потому что 

там все были и Блюхер, и все наши командиры. И все это убиралось, страшно было. Мне мама 

говорила, когда уже лежала, у них была на столько сильная вера, что правильно все делалось 

государством, что это все правильно. Вот я пришла из исполкома: «Вы где жили раньше?» – я 

сказала: «У вас комната была» – «Нет, квартира четырехкомнатная» и мне здесь в исполкоме 

юрист сказала: «Вот видите, как хорошо вы жили, а теперь путь другие хорошо поживут, в 

подвалах некоторые живут». Я пришла конечно расстроенная, в одиннадцатиметровой комнате 

мама лежит больная, ребенок прыгает тут, и муж остался в Северодвинске, потому что ему 

приехать некуда, его не пропишут, у меня хотели прописывать. Это было уже не после войны, это 

был 62-й год. И мама мне писала в ответ на высказывания: «Это люди плохие на местах работают, 

а Советскую власть ругать не смей, она правильная». Я на маму обиделась тогда. Мы даже с ней 

немножко поссорились, я расплакалась и ушла из комнаты, она больная лежала. Но она считала 

до последнего дня и многие люди взрослые до последнего думали, что Сталин не знает, что 

творится, что это не он, это его окружение делает. 

МХ: А что вы думали о смерти Сталина? 

НТ: Дружно плакали. Три или четыре дня по радио без конца шла траурная музыка, потом чьи-то 

были этюды, я их раньше не слышала, но они был такие тяжелые, действовали на мозги, их без 

конца передавали по радио. Мы ходили в таком состоянии ужасном, на лекции приходим, никто 

не разговаривает, все сидят – это траур такой был.  

МХ: Это было только публично и дома люди радовались? 

НТ: Я жила в общежитии институтском, и у нас было что в институте, что дома одно и тоже, что в 

общежитии, что в аудитории. Все ходили подавленные. Из Ленинграда некоторые ездили на 

похороны Сталина. У нас из группы никто не поехал, но я знаю, что люди ездили. А сколько людей 

погибло на трудной площади, когда Сталина хоронили. Как Ирина Владимировна сказала, мы 

после института с ней разговаривали 

МХ: Она на похоронах Сталина была? 

НТ: Нет, но она в это время в Москве была. Она говорит: «Сколько людей угробил и за собой 

сколько в могилу еще увел». Но это так действительно. Какое-то раздвоение все же было: мы 

были расстроены, что Сталин, и вдруг эта смерть – морально это было тяжело. Сейчас, когда 
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многие говорят: «Да мы знали», да не было этого. Кто-то где-то отдельно может быть, потому что 

мне рассказывали люди, которые сидели по этой статье, вот сестра двоюродная моей Марины 

Алексеевной была где-то в пересыльной тюрьме 7 ноября 38-го. И они договорились все 

политические между собой, что они будут петь «Интернационал». И вот они запели из всех окон 

дружно донесся «Интернационал». Служители бегают – ничего сделать не могут, а они поют 

«Интернационал», поют революционную песню на зло. Сталину письма писали из тюрьмы, потому 

что думали, что он не знает о том, что творится, люди верили в то, что он не знает. Поэтому легко 

сейчас сказать: «Да как это вы так». Так же, как в Германии было, все тоже самое. В этом случае я 

говорю, что Сталин вел себя еще хуже по отношению к своему народу, чем Гитлер. Сколько он 

пересажал до войны, а 29-й год? Тогда не задумывалась – когда была коллективизация, когда 

семьи выгоняли раздетые зимой. Очень сложно, однозначно сказать нельзя. Все это так 

перекошено. Когда Хрущев объявил о том, что были репрессии и официально стали 

пересматривать, и мама с 53-го года ездила, в 55-м она одна из первых получила документы о 

реабилитации, потому что она без конца их бомбила и письмами, и сама ездила, и требовала. В 

приемную прокуратуры женщина привезла отца на коляске, который вообще ничего не 

соображал, сидел на коляске и женщина, дочка, они разговорились. Он просидел двадцать лет. 

Его посадили по какому-то доносу, донос куда-то пропал. Его ни разу не вызывали ни на допросы, 

он вообще сидел в одиночке, кормить кормили, документов на него не было.  

МХ: А когда вашего отца реабилитировали, какое значение это имело для вашей семьи? 

НТ: Очень большое. Когда реабилитировали в 55-м году, меня как раз перевели на работу в 

Северодвинск, и в августе реабилитировали, 22-го августа мама получила первый документ о 

реабилитации. А в сентябре я уже получила справку нормальную о реабилитации папиной. Для 

меня это было очень важно. Важно с какой стороны: я никогда ничего не говорила, в анкете 

писала, но, когда вот так собирались компанией, молодые же были, дружили с ребятами с 

военного училища и я всегда боялась сказать, что у меня отец репрессирован. Тогда все было 

иначе, чем сейчас, отношения строились по-другому, но я всегда сторонилась этих отношений. 

Мне было страшно, что потом из-за меня человек пострадает. Преподавать мне разрешается, 

мама работала, я работала, тренером тем более – там никто не смотрит. А ребят, кончающих 

военное училище, тут же выгоняли, если что-то. Одного из моих одноклассников, он кончал это 

училище, Дзержинку тоже, а брат учился в Омске в техническом институте на серьезном 

факультете. Вот он мне как раз сказал, когда я собиралась поступать в университет: «Ты не ходи в 

университет» и сказал: «Брата с третьего курса выгнали из института в Омске», его отец, у него 

двоюродный брат, и они далеко друг от друга жили, в общем, здесь не фиксировалось. До 

третьего курса доучился и вдруг обнаружили, он в анкетах не писал. Комиссия перед практикой 

стала проверять тщательно и обнаружила. Все, и его выгнали из института. То есть это страшно 

было. И мне в этом отношении всегда было не по себе. Я никогда не могла сказать.  

МХ: После реабилитации как изменились отношения с друзьями? 

НТ: Ничего не изменилось, ко мне как относились, так и относились. Не знали многие, вот Ирка 

Шульц знала, я с ней встречалась после реабилитации, она училась еще в аспирантуре, я 

приезжала. Место свободное было – меня отправили. Комаров возмущался: «Ты чего приехала?» 

– «Учиться». Три года назад кончила институт, люди по двадцать лет не могут приехать, а ты не 

успела уехать на работу, приехала учиться. У нас хороший такой преподаватель был Комаров. В 

этом отношении – я просто стала чувствовать себя более свободной, потому что все время висело. 

Ну и плюс второе висело – мама еврейка. 
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МХ: Тоже? 

НТ: Еще как! Меня собирались отправить на работу в Алжир из техникума, это был 65-й или 66-й 

год. У меня есть характеристика специально для поездки в Алжир. Вызвал директор техникума: 

«Вот физик нужен там в техникум, но французский язык» – «Михаил Михайлович, я французского 

не знаю», я немецкий в школе учила, хорошо знала. До сих пор что-то помню. Английский в 

институте – со словарем переводили, но не разговаривали. А французского никогда не было. 

«Сейчас на курсы и поедете все равно до конца этого года, срочно пройти комиссию 

медицинскую». Я неделю бегала, занятия идут, я после работы сдавала анализы всякие, он еще 

ругается: «Коробку конфет взяла» – «Вы умеете коробку конфет, я не умею». Потом я над ним еще 

посмеялась, хороший директор был. А потом все замолкло. Месяц проходит, я вишу буквально в 

воздухе: разрешат-не разрешат, мужу тоже разрешат или нет, сына можно было брать, а у мужа 

после Северодвинска после завода двойная секретность. В конце концов через месяц я пришла к 

Михаилу Михайловичу: «Я еду или не еду? Мне же надо как-то работать». Он что-то мялся – ни 

слова сказать напрямик. Потом мне сказали: «Биография там» – «А что биография – отца 

реабилитировали» – «Ну, это Алжир, рядом арабы, евреи – нельзя» – «Неужели нельзя было сразу 

сказать? Не очень-то надо» – «Нельзя». Было очень обидно.  

МХ: А когда вы с мужем познакомились, вы ему сразу рассказали? 

НТ: Он уже был реабилитирован. Я в Северодвинске с ним познакомилась.  

МХ: В каком году? 

НТ: В 60-м году. Я долго замуж не выходила 

МХ: А в каком году вышли? 

НТ: В 60-м замуж вышла.  

МХ: Как мужа зовут? 

НТ: Леонид Сергеевич 

МХ: У вас один сын? 

НТ: Один сын у нас, потому что мама заболела, а потом уже так... К сожалению, один. Вот дочка 

его и на полтора года старше сына его, двое остались ребят. 

МХ: Как сына звали? 

НТ: Артем. В честь деда моего мужа. Мне много доставило неприятностей биографическая ссылка, 

хотя по паспорту я русская, это вообще смешно. Потому что мама писалась еврейкой, отец 

белорус чистый, а я русская. У нас с этой национальностью безобразие было в стране. Сталин же 

занимался вопросами национальности, мы же учили его работы в институте, он считался крупным 

специалистам по национальным вопросам. А получилось в итоге что: я иду получать паспорт, 

маму спрашиваю: «Что писать?», она говорит: «Белорусский язык ты знаешь не очень здорово», 

хотя я закончила первый класс там на отлично, закончила – все знала уже по-русски. К еврейству я 

вообще не имею никакого отношения к этой нации, абсолютно, у нас никаких традиций дома 

никогда не было. Мама немецким владела свободно, с удовольствием, к нам немка тогда ходила 

разговаривать и чай пить, у нас была настоящая немка эстонская. У нее муж тоже сидел как 
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немец, а ее выслали. Она очень толковая женщина была, учила великолепно, по-русски вообще 

не разрешала разговаривать на уроках. Школу заканчивала, я говорила по-немецки, просто 

подзабыла уже все. Она мне говорит: «Ты владеешь русским языком, ты думаешь по-русски, 

значит пиши, что русская». Я написала «русская». Володя получал паспорт тоже также. Значит он 

русский и я русская - папа белорус, мама еврейка. В Академии обнаружена какая-то комиссия, что 

он неправильно записан, приказом по Академии сделан белорусом. Долго смеялись – теперь 

даже не родственники. Ну это глупость была с национальностью, и у нас не было национального 

вопроса вроде бы. И действительно, к евреям у нас плохо относились, это во всем мире так в 

основном. А остальные национальности –было все равно. На Балхаше кого только не было. Никого 

не дразнили, ну евреев подразнивали. Но я еврейкой не считалась, считалась русской, мне не 

попадало. А вот Татке попадало, Гривер. У нее ярко выраженная еврейская внешность, 

черненькая девочка такая, и Татку дразнили. Так что это было, но это и сейчас есть. Может не на 

уровне правительства, но есть. В 62-м году набирали в техникум первый год, в 63-м мне группу 

дали, первый курс, я все четыре года куратором была. У меня в группе были три девчонки 

еврейки. Стали распределять – им не дают хороших мест. В НИИ не берут никуда. Химико-

технологический техникум. Я пошла выяснять, в чем дело. Мялся-мялся Михаил Михайлович, я 

говорю: «В чем дело? Вот хочет человек туда идти, учится хорошо, лучшие учащиеся у меня» – 

«Надежда Титовна, неужели вы не понимаете? Не от меня это зависит. Я подпишу, а там не 

возьмут». И вот отец одной девочки, капитан первого ранга в отставке, я их по Северодвинску 

знала, случайно ко мне в группу попала. Он демобилизовался, и они приехали домой сюда. Он не 

мог устроиться на работу три месяца – инженер на подводных лодках, капитан первого ранга, 

Дзержинку закончил. Звонит: «Вам нужен инженер механик?» – «Нужен, приезжайте». Приезжает 

– «Нет, мы уже взяли» – это буквально через полчаса происходит. В одно место, во второе, в 

третье, потом разозлился и звонил: «Моя фамилия Бернштейн. Вам нужен инженер?» – «Не 

нужен». Вот так было. Потом он попал в институт турбин и котлов, он там работал. Человек 

сильной воли и с юмором, но веселья-то мало. Это уже был 62-й год. А вроде бы все проехало. 

МХ: А вы знаете про кладбище Левашово? 

НТ: Конечно, была там.  

МХ: У вас есть такая табличка? 

НТ: Нет 

МХ: Когда были там? 

НТ: В прошлом году 

МХ: Почему поехали? 

НТ: В день памяти репрессированный 30 октября я ездила к мемориалу просто посмотреть. У меня 

там никого нет. Папа я не знаю, где похоронен. Я запрашивала – мне не отвечают, сами не знают. 

Скорее всего расстрелян в монастыре, там расстреливали. Но так и не сообщают где. Я 

единственное, что сделала, у меня мама похоронена на Серафимовском кладбище здесь, могила 

зафиксирована, все есть, и обелиск стоит. И папину фамилию, мы, когда ставили обелиск, вписали 

туда. У меня там написано сначала «Назаренко», потому что раньше похоронен, а потом «Гехт». 

Вот я в этом году, как из деревни вернулась, приводила могилу в порядок. С братом 

договорились, он мне еще денег дал, я сделала все как надо. 
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МХ: У вас есть какие-нибудь вещи или предметы, которые остались в память? 

НТ: Конечно, покажу сейчас. И кроме чернильницы, подставка мраморная. А еще два держателя. 

Это чернильница, и такой же формы для карандашей и ручек. Я подарила внуку, не своему, 

Володиному сыну, папиному внуку.  

МХ: А откуда у вас это?  

НТ: Папино 

МХ: Как получили? 

НТ: Не знаю. Сколько помню всегда были. Мама хранила все время, сколько переезжали. А в том 

году Сашке подарила. На столе в офисе стоит. А этот я себе оставила, ему получше, а себе 

подпорченную. Крышка от чернильницы есть. Это папино, с прибора. У нас раньше были такие 

настольные чернильные приборы для кабинета. Там такая подставка мраморная, две 

чернильницы стояли здесь и здесь, для ручки штучка, а еще справа и слева стояли две такие – это 

перочистка, писали же перьями, чистили перья, и карандашница. Или наоборот. Это был такой 

набор, это папин у меня, я берегу. 

МХ: Еще раз повторите, пожалуйста. 

НТ: Пудреница. Это мамина пудреница, она ей всегда пользовалась. Я ее помню сколько помню 

себя. Поэтому очень берегу. Но потом подарю кому-нибудь, у меня две внучки, еще племянница, 

есть кому передать. Посмотрю, как себя вести будут.  

МХ: Эта чернильница вашего отца, какое значение имеет для вас? 

НТ: Просто как память. Это единственное, что осталось из папиных вещей. Книги еще папины. Но 

книги я в основном отдала племяннику. После того, как влезли, поговорили: «Сашка, приезжай, 

все, что захочется, забери». Потому что я уезжаю, тащить все в деревню, там еще дом не достроен 

был, а мне жалко. У меня было папино собрание сочинений Пушкина 1912-го года издания, 

великолепное издание, большие тома, дома еще было, Санька увез. Потом отдала ему 

воспоминания Кельма о Пушкине 1930-го года, много отдала, сейчас не помню. Тем более мои не 

очень интересовались. Дашка сейчас начинает интересоваться, а Сашка уже большой, 56 лет. 

Книги я почти все отдала. Академическое издание в основном было. Мама продала почти все, 

после ареста папы мы оказались в 11-тиметровой комнате, там и поставить негде было, и она 

книги в библиотеку сдала за копейки. И папа в одной из записок писал: «Хорошо, что в 

библиотеку, а не куда-нибудь, пусть люди пользуются».  

МХ: Откуда часы ваши? 

НТ: Часы подарили маме в техникуме, когда она заканчивала работу в Балхаше, когда уже 

уезжала.  

МХ: Повторите еще раз пожалуйста, чтобы слышно было 

НТ: Наверное, был тридцать пятый год. Это было тысяча девятьсот тридцать пятом году, он был 

избран членом ЦК компартии Казахстана, поэтому, когда его арестовали, его отвезли в Казахстан, 

а не оставили в Москве. Поэтому он сидел в тюрьме в Алма-Ате, а не в Москве, пока они 

разбирались, потом они его перевели в Москву и расстреливали в Москве, в тридцать восьмом, 
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арестовали его в тридцать седьмом. Его привезли на Балхаш, точнее Алма-Ату, а потом в Москву. 

Потому не понятно, почему столько времени он сидел в тюрьме в Алма-Ате. 


